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Портрет работы А. Каминского

«Адам Мицкевич – Пушкин польской литературы. Он первый сумел подойти к народному творчеству и из этого родника почерпнуть основные мотивы своей поэзии. До него книжная польская литература была оторвана от народа. Только в его стихах впервые услышал народ отголосок своих волнений и дум».

В. Ходасевич

Мицкевич (Mickiewicz) Адам [24 декабря 1798, Заосье близ Новогрудка, ныне Белоруссия — 26 ноября 1855, Константинополь], польский поэт, деятель национально-освободительного движения. Основоположник польского романтизма (сборник «Поэзия», т. 1, 1822; поэмы «Гражина», 1823, «Дзяды», ч. 2, 4, 1823, «Конрад Валленрод», 1828). В 1824 выслан царскими властями из Литвы; жил в России, где сблизился с декабристами, А. С. Пушкиным. В эмиграции (после 1829) создал 3-ю часть «Дзядов» (1832) и поэму «Пан Тадеуш» (1834) — эпическое полотно старопольского быта, шедевр словесной живописи. В 1840-44 читал лекции о славянских литературах в Париже; в 1849 редактор демократической газеты «Трибюн де пепль».

Детство

Адам Мицкевич родился 24 декабря 1798 на хуторе Заосье близ Новогрудка, небольшого городка в Белоруссии, который в течение многих столетий был под властью Литвы. Поляки, жившие в этих краях, никогда не забывали о своих литовских связях, поэтому в творчестве Мицкевича Литва нередко выступает как обозначение его родины наравне с Польшей.

Мать поэта, урожденная Барбара Маевская, была дочерью мелкого служащего. Отец Адама, Миколай Мицкевич, работал в Новогрудке адвокатом. В 1794 он участвовал в восстании Тадеуша Костюшко, направленном против разделения польских земель между Россией, Пруссией и Австрией. Стремясь вернуть единство Речи Посполитой, польское шляхетство возлагало свои надежды на приход Наполеона. Миколай Мицкевич был одним из тех, кто участвовал в патриотической агитации. Свое чувство национальной гордости и любви к родине отец стремился передать сыновьям, Адаму и Франтишку.

Большое влияние на маленького Адама оказали белорусские, польские и литовские народные песни и сказки, многие из которых он услышал от служанки Мицкевичей, Гонсевской. Будучи в школе, он с другом ходил по окрестным деревням, чтобы понаблюдать за народными обрядами. Вместе со старшим братом Адам учился в доминиканской школе в Новогрудке. Здесь он начал писать первые стихи. Известно, что он написал стихотворение по случаю пожара в городе в 1810 году.

Так и не увидев приход наполеоновских войск в Польшу, умер отец мальчика, зато тринадцатилетний Адам смог стать свидетелем позорного и трагического бегства французской армии, и эти впечатления оставили глубокий след в его душе. Кроме того, после кончины отца семья начала испытывать материальную нужду, и Адаму пришлось стать репетитором для учеников младших классов.

Учеба в университете. Общество филоматов.

В 1815 Мицкевич поступил в университет в Вильно на физико-математический факультет, но вскоре понял, что его больше привлекает изучение филологии, литературы, истории. Уже через год он переходит на историко-филологический факультет. Одним из учителей Мицкевича был знаменитый историк Иоахим Лелевель, с которым поэт впоследствии поддерживал теплые дружеские отношения. Мицкевич выучил несколько языков, среди которых были русский, французский, английский и немецкий. Он читал в оригинале и памятники античной литературы.

Виленский университет был крупным культурным центром и славился своим либеральным духом, который не замедлил отразиться и на активном Мицкевиче. В 1817 г. он с товарищами организовал тайное студенческое «Общество филоматов», что означает «любящие науку». Одними из главных положений устава филоматов были любовь к родному языку, национальное достоинство и сочувствие к обездоленным. По сути дела, это было патриотическое общество с определенными политическими взглядами. Позже эти взгляды конкретизировались и превратились в просветительскую программу, призванную воспитывать общественное мнение. Деятельность Мицкевича в «Обществе» отличалась особенной активностью, и его подчас слишком смелые планы не всегда находили поддержку среди других членов общества.

В университетские годы на творчество Мицкевича оказал влияние классицизм. Особенно молодой поэт увлекался Вольтером. Он создал свой поэтический вариант повести Вольтера «Воспитание принца», назвав его «Мешко, князь Новогрудка». Несколько лет Мицкевич работал над переводом «Орлеанской девственницы». Раннее творчество Мицкевича также составляют стихи-послания к друзьям-филоматам, наполненные жизнелюбием и задором. Первое его печатное стихотворение — «Городская зима» — было опубликовано в 1818 г.

Марыля Верещак. «Ковненская ссылка»

Во время летних каникул 1818 Мицкевич познакомился с Марылей Верещак, девушкой, чей образ он сохранит в душе на протяжение всей своей жизни и которая станет вдохновительницей многих его будущих произведений. Несмотря на взаимную любовь, возникшую между молодыми людьми, они не могли быть вместе: родители Марыли были людьми состоятельными, и судьба девушки была предопределена еще до встречи с поэтом. Она была помолвлена с графом Путкамером, за которого вскоре и вышла замуж. Известие о свадьбе Марыли стало тяжелым ударом для Мицкевича.

После окончания университета Мицкевич был по распределению направлен в маленький провинциальный городок Ковно (ныне Каунас), где начал работать учителем. Это была своего рода «ссылка»: университетские власти стремились лишить поэта возможности принимать участие в работе тайных организаций.

Преподавательская работа очень тяготила Мицкевича. Однако период пребывания в Ковно, а после, в течение 1821 г. — в Вильно, куда Мицкевич смог выбраться в отпуск, стал переходным в его творчестве. Поэт увлекается поэзией сентиментализма, предромантизма и, в особенности, романтизма; читает Гете, Саути, Мура, Байрона, произведения Шеллинга, Стерна, Вальтера Скотта и немецких романтиков. Его привлекает свободный дух байроновских поэм и стихотворений, ему нравится то, что представители нового литературного течения обращаются к национальным традициям, прошлому своего народа. Романтическая эстетика и философия были во многом близки поэту и вскоре нашли отражение в цикле «Баллады и романсы». Этот цикл составил основное содержание первого тома сочинений Мицкевича («Поэзии»), вышедшего в Вильно в 1822 году. В предисловии к нему, названном «О романтической поэзии», он изложил свое видение нового искусства.

Через год выходит второй том сочинений поэта, включающий в себя две поэмы: «Гражину», посвященную борьбе Литвы с Тевтонским орденом, и «Дзяды». Вторая поэма имеет довольно интересную историю. Дело в том, что в издании 1823 вышли лишь 2-ая и 4-ая ее части. Произошло это по многим причинам, начиная от недовольства автора оставшимися частями до жесткой необходимости в срок выпустить книгу, что предусматривалось контрактом с издателем. Фрагменты 1-ой части были найдены лишь после смерти Мицкевича. 3-я часть выходит значительно позже как самостоятельное произведение.

«Дзядами» назывался народный обряд поминовения умерших. Обращение к народным верованиям было необходимо для поэта, чтобы связать с духом фольклора свою романтическую концепцию человека: крестьяне, участвующие в обряде, утверждают, что тот не удостоится посмертного блаженства, кто «горя не познал на свете», кто «человеком в этой жизни не был». Поэтическое описание «дзядов» составляет 2-ую часть поэмы, 4-ая часть является исповедью мук героя, разлученного с возлюбленной. В основе этой истории много подлинных автобиографических деталей отношений Мицкевича с Марылей, однако они не всегда в точности соответствуют действительности.

Мицкевич в России. Встреча с Пушкиным.

В 1823 в связи со следствием по делу филоматской организации Мицкевич вместе с товарищами оказывается в превращенном в тюрьму базилианском монастыре в Вильно. По счастливому стечению обстоятельств и благодаря поддержке друзей ему удается отделаться сравнительно легким наказанием — высылкой во внутренние губернии Российской империи. В день знаменитого наводнения 25 октября 1824 года Мицкевич прибывает в Петербург. В начале 1825 он получает назначение в Одессу, откуда в сентябре совершает поездку в Крым. В конце этого года он переезжает в Москву и в1828 снова возвращается в Петербург.

Период пребывания Мицкевича в России оставил свой след не только в судьбе и творчестве самого поэта, но и в русской культурной и литературной жизни. Здесь к Мицкевичу приходят подлинная слава и признание. Кроме того, это время было для поэта исключительно плодотворным. Он пишет жизнерадостный цикл «одесских лирических стихотворений». Результатом пребывания в Крыму стали знаменитые «Крымские сонеты», столь близкие по своему духу русской литературе того времени, для которой Крым и Кавказ стали настоящим романтическим символом.

В 1828 году в Петербурге была издана поэма «Конрад Валленрод», продолжающая тему борьбы Литвы с крестоносцами. Год спустя Мицкевич издает собрание своих сочинений, включившее новые произведения. Широки и литературно-общественные связи Мицкевича в России. Еще во время первого пребывания в Петербурге Мицкевич знакомится с декабристами, членами Северного общества К. Ф. Рылеевым и А. А. Бестужевым, которым в 30-х годах посвятит стихотворение «Русским друзьям». После разгрома декабристского восстания он сотрудничает в нескольких московских журналах и альманахах, активно переводится и печатается. Мицкевича знало и уважало большое число виднейших людей того времени: Жуковский, Баратынский, Дельвиг, Вяземский, Козлов, Полевой.

Однако важнейшим для Мицкевича в России было его знакомство с Пушкиным. Впервые поэты встретились осенью 1826. Их взаимоотношения были проникнуты взаимным уважением. Мицкевич неоднократно давал высокую оценку творчеству своего русского собрата, в том числе и гораздо позже, после своего отъезда из России (статья «Пушкин и литературное движение в России» 1837, парижские лекции). Поэты переводили произведения друг друга, упоминали друг друга в своем творчестве. Пушкиным были переведены баллады Мицкевича «Три Будрыса» («Будрыс и его сыновья») и «Дозор» («Воевода»), а также вступление к «Конраду Валленроду». Мицкевич перевел пушкинский сонет «Воспоминание». Однако в оценке польского освободительного восстания 1830 взгляды поэтов разошлись. Творчество Мицкевича оставило свой след в русской литературе и музыке. К нему впоследствии обращались Лермонтов, Майков, Бунин, Алябьев, Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков.

Эмиграция. «Пан Тадеуш»

В мае 1829 Мицкевичу удается выехать в Европу — Германию, где он видится с Гете, Швейцарию и Италию. Здесь его застает известие о начавшемся в Польше восстании. Вскоре он выезжает на родину, возможно, имея какие-то планы участия в нем, но вера поэта в его победу представляется, к сожалению, довольно слабой. Мицкевич тяжело переживал поражение восстания, после разгрома которого он переезжает в Дрезден. Здесь он пишет свой отклик на национальную трагедию, 3-ю часть лирико-драматической поэмы «Дзяды». В 1832 г. он издает «Отрывок», приложение к «Дзядам», цикл лирических стихотворений-заметок о России в форме путевого дневника.

В середине 1832 Мицкевич переезжает в Париж, где снова сталкивается с Лелевелем, видным деятелем демократической эмигрантской партии. Здесь он увлекается мессианскими идеями об особом значении Польши в судьбе народов. Эти идеи он изложил в публицистическом произведении «Книги польского народа». Не оставляла Мицкевича равнодушным и социальная борьба, происходившая на Западе.

К периоду 1832-34 (с небольшим перерывом) относится работа Мицкевича над бессмертной поэмой «Пан Тадеуш», своеобразной энциклопедией польской жизни, рассказывающей о взаимоотношениях двух шляхетских родов, а также обращающейся к «наполеоновской легенде». «Паном Тадеушем» практически заканчивается творческий путь Мицкевича как художника слова. В 1834 он женится на Целине Шимановской, дочери знаменитой пианистки, и погружается в круговорот тяжелых забот о семействе и заработке. Мицкевич (с помощью Жорж Санд, с которой он познакомился через Шопена) безуспешно пытается поставить несколько пьес, его замыслы исторических сочинений остаются не воплощенными в жизнь. В 1839-1840 он преподает античную литературу в Лозанне, а в 1840-41 читает знаменитый курс лекций по славянским литературам в парижском Коллеж де Франс.

В 1841 Мицкевич попадает под влияние мистико-мессианской секты Анджея Товяньского, который совершил «чудо» исцеления маниакальной жены поэта. В учении Товяньского, Наполеон, например, почитался как мессия наподобие Христа, что нашло отклик в душе Мицкевича. Всецело разделял Мицкевич и учение Товяньского о передовых нациях, которыми товянисты считали французов и поляков.

До самой смерти поэт не оставлял общественно-политической деятельности. В 1848 он создает польский легион, сражавшийся за свободу Италии, год спустя принимает участие в издании демократической газеты «Трибуна народов» в Париже. А последней в его жизни поездкой стала политическая миссия в Константинополь в связи с Крымской войной. В Турции Мицкевич заболевает холерой и 26 ноября 1855 умирает. Его прах торжественно переносят в Краков и хоронят на Вавеле.

А. Кожина

SONETY ODESKIE.
ОДЕССКИЕ СОНЕТЫ

Quand’era in parte altr’uom

   da quel, ch’io sono

                                 Petrarka

DO LAURY 

Ledwiem ciebie zobaczył, jużem się zapłonił, 
W nieznanym oku dawnej znajomości pytał; 
I z twych jagód wzajemny rumieniec wykwitał 
Jak z róży, której piersi zaranek odsłonił. 

Ledwieś piosnkę zaczęła, jużem łzy uronił, 
"Twój głos wnikał do serca i za duszę chwytał; 
Zdało się, że ją anioł po imieniu witał 
I w zegar niebios chwilę zbawienia zadzwonił. 

O luba! niech twe oczy przyznać się nie boją, 
Jeśli cię mym spójrzeniem jeśli głosem wzruszę; 
Nie dbam, że los i ludzie przeciwko nam stoją, 

Że uciekać i kochać bez nadziei muszę. 
Niech ślub ziemski innego darzy ręką twoją, 
Tylko wyznaj, że Bóg mi. poślubił twą duszę.
К ЛАУРЕ
/Перевод В. Бенедиктова/
Чуть мелькнул мне взор твой — признаки мне зрелись
Давнего знакомства в незнакомом взоре,
И твои ланиты ярко разгорелись,
Словно розы утра при златой Авроре.

Ты запела... Голос в душу мне проникнул,
Вспомнил я: не к раю ль бог меня сподобил?
Мнилось: ангел божий эту душу кликнул
И с небесной башни час спасенья пробил.

Милая! Признайся!.. Бед я не умножу:
Если взглядом, словом сон твой потревожу,
То хотя бы жребий нас и разлучил —

Пусть я буду изгнан и убит судьбою,
Люди пусть другого обручат с тобою —
Бог твою б мне только душу заручил!

К  ЛАУРЕ
/Перевод В. Левика/
Едва явилась ты — я был тобой пленен.
Знакомый взор искал я в незнакомом взоре.
Ты вспыхнула в ответ — так, радуясь Авроре,
Вдруг загорается раскрывшийся бутон.

Едва запела ты — я был заворожен,
И ширилась душа, забыв земное горе,
Как будто ангел пел, и в голубом просторе
Спасенье возвещал нам маятник времен.

Не бойся, милая, открой мне сердце смело,

Коль сердцу моему ответило оно.

Пусть люди против нас, пусть небо так велело

И тайно, без надежд, любить мне суждено,
Пускай другому жизнь отдаст тебя всецело,
Душа твоя — с моей обручена давно.

«Mówię z sobą, z drugimi plączę się w rozmowie…»
*  *  *

PRIVATE
Mówię z sobą, z drugimi plączę się w rozmowie, 
Serce bije gwałtownie, oddechem nie władnę, 
Iskry czuję w źrenicach, a na twarzy bladnę; 
Niejeden z obcych głośno pyta o me zdrowie 

Albo o mym rozumie cóś na ucho powie. 
Tak cały dzień przemęczę; gdy na łoże padnę 
W nadziei, że snem chwilę cierpieniom ukradnę, 
Serce ogniste mary zapala w mej głowie. 

Zrywam się, biegę, składam na pamięć wyrazy, 
Którymi mam złorzeczyć okrucieństwu twemu, 
Składane, zapomniane po milijon razy. 

Ale gdy ciebie ujrzę, nie pojmuję, czemu 
Znowu jestem spokojny, zimniejszy nad głazy, 
Aby goreć na nowo — milczeć po dawnemu.
«С собой говорю я, с другими немею …»
/Перевод В. Бенедиктова/
С собой говорю я, с другими немею,
Вдруг к сердцу вся кровь приливает моя,
В глазах моих искры мелькают, бледнею;
Иные с вопросом: не болен ли я?

Те шепчут: вполне ли рассудком владею?
Весь день так я мучусь. Вот время спанья!
Авось хоть минутку украсть я успею
У мук моих после несносного дня!

Нет! Сон благодатный страдальцу неведом;
Мне сердце бьет в голову огненным бредом,
Вскочивши, я фразы слагаю, твержу:

Вот то-то и это злодейке скажу!
Но только увижу тебя — и ни слова!
А там вновь горю я, и мучусь я снова.

«Я размышляю вслух,  один бродя без цели…»
/Перевод В. Левика/
*  *  *

Я размышляю вслух,  один бродя без цели,
Среди людей — молчу иль путаю слова.
Мне душно, тягостно, кружится голова.
Все говорят кругом: здоров ли он, в уме ли?

В терзаниях часы дневные пролетели.
Но вот и ночь пришла вступить в свои права.
Кидаюсь на постель, душа полумертва.
Хочу забыться сном, но душно и в постели.

И я, вскочив, бегу, в крови клокочет яд,
Язвительная речь в уме моем готова.
Тебя, жестокую, слова мои разят.

Но увидал тебя — и на устах ни слова,
Стою, как каменный,  спокойствием объят.
А завтра вновь горю — и леденею снова.

«Nieuczona twą postać, niewymyślne słowa…»
*  *  *

PRIVATE
Nieuczona twą postać, niewymyślne słowa, 
Ani lice, ni oko nad inne nie błyska, 
A każdy rad cię ujrzeć, rad posłyszeć z bliska; 
Choć w ubraniu pasterki, widno, żeś królowa. 

Wczora brzmiały i pieśni, i głośna rozmowa, 
Pytano się o twoich rówiennic nazwiska, 
Ten im pochwały sypie, inny żarty ciska; 
Ty weszłaś, — każdy święte milczenie zachowa. 

Tak śród uczty, gdy śpiewak do choru wyzywał, 
Gdy koła tańcujących wiły się po sali, 
Nagle staną i zmilkną; każdy zapytywał, 

Nikt nie wiedział, dlaczego w zadumieniu stali. 
"Ja wiem — rzecze poeta — anioł przelatywał". 
Uczcili wszyscy gościa, — nie wszyscy poznali.
«Ты ходишь так просто, в блестящую фразу...»
/Перевод В. Бенедиктова/
Ты ходишь так просто, в блестящую фразу
Ты слов не слагаешь, со всеми скромна,
А рады все быть к тебе ближе — и сразу
В одежде пастушки царица видна.

Вчера были песни и говор, был праздник,
Звучали твоих там подруг имена;
Тот гимны им пел, тот острился, проказник, —
Вошла ты — настала сейчас тишина.

Так в пирном разгаре смолкает вдруг зала,
Где к хору недавно взывал запевало
И бурно всё шло в плясовом колесе.

Вот — тишь водворилась: что б значило это?
«То ангел промчался», — был отзыв поэта.
Все гости почтили; узнали — не все.

«Как ты бесхитростна! Ни в речи, ни во взоре…»
/Перевод В. Левика/
*  *  *

Как ты бесхитростна! Ни в речи, ни во взоре
Нет фальши. Ты сердца влечешь не красотой,
Но каждому милы твой голос, облик твой,
Царицей ты глядишь в пастушеском уборе.

Вчера текли часы в веселье, в песнях, в споре,

Твоих ровесниц был прелестен резвый рой.

Один их восхвалял и порицал другой,

Но ты вошла — и все, как в храме, смолкло вскоре.

Не так ли на балу, когда оркестр гремел

И буйно все неслось и мчалось в шумном зале,

Внезапно танца вихрь застыл и онемел,

И стихла музыка, и гости замолчали,

И лишь поэт сказал: «То ангел пролетел!»

Его почтили все — не все его узнали.

WIDZENIE SIĘ W GAJU 


"Tyżeś to? i tak późno?" — "Błędną miałem drogę, 
Śród lasów, przy niepewnym księżyca promyku; 
Tęskniłaś? myślisz o mnie?" — "Luby niewdzięczniku 
Pytaj się, czy ja myśleć o czym innym mogę!" 

"Pozwól uścisnąć dłonie, ucałować nogę. 
Ty drżysz! czego?" — "Ja nie wiem; błądząc po gaiku 
Lękam się szmeru liścia, nocnych ptaków krzyku; 
Ach! musimy być winni, kiedy czujem trwogę". 

"Spójrzyj mi w oczy, w czoło; nigdy z takim czołem 
Nie idzie zbrodnia, trwoga nie patrzy tak śmiele. 
Przebóg! jesteśmyż winni, że siedzimy społem? 

"Wszak siedzę tak daleko, mówię tak niewiele, 
I zabawiam się z tobą, mój ziemski aniele! 
Jak gdybyś już niebieskim stała się aniołem".

СВИДАНИЕ В РОЩЕ
/Перевод В. Бенедиктова/
 «Ты ль это? Так поздно!» — «Что ж делать? В ночную

Мне пору досталось в лесу поблуждать;
А ты — всё ждала меня? Я торжествую. . .»
— «Злой друг мой! Могла ли тебя я не ждать?»

«Дай ручки свои мне! Я их расцелую.
Дрожишь? Отчего?» — «Я готова бежать,
Чуть в роще шум листьев, крик птицы почую, —
Мы, верно, преступны: зачем бы дрожать? . .»

«Преступны? . . Взгляни мне в глаза! О, напрасна
Боязнь. Преступленье не смотрит так ясно.
Иль то, что мы вместе, считать нам виной?

Однако ж так чужды мы близости тесной —
Так чужды, как будто б, мой ангел земной,
Ты всё для меня только ангел небесный».

СВИДАНИЕ В   ЛЕСУ
/Перевод В. Левика/
«Так поздно! Где ты был?» — «Я шел почти   вслепую:
Луна за тучами, и лес окутан тьмой.
Ждала, скучала ты?» — «Неблагодарный мой!
Я здесь давно — я жду, скучаю и тоскую!»

«Дай руку мне, позволь, я ножку поцелую.

Зачем ты вся дрожишь?» — «Мне страшно — мрак ночной.
Шум ветра, крики сов... Ужели грех такой,

Что мы с тобой вдвоем укрылись в глушь лесную?»

«Взгляни в мои глаза, иль ты не веришь им?
Но может ли порок быть смелым и прямым?
И разве это грех — беседовать с любимым?

Я так почтителен, так набожно смотрю

И так молитвенно с тобою говорю, —

Как будто не с земным, а с божьим херувимом».

«Potępi nas świętoszek, rozpustnik wyśmieje…»
*  *  *

Potępi nas świętoszek, rozpustnik wyśmieje, 
Że chociaż samotnymi otoczeni ściany, 
Chociaż ona tak młoda, ja tak zakochany, 
Przecież ja oczy spuszczam, a ona łzy leje. 

Ja bronię się ponętom, ona i nadzieje 
Chce odstraszyć, co chwila brząkając kajdany, 
Którymi ręce związał nam los opłakany. 
Nie wiemy sami, co się w sercach naszych dzieje. 

Jestże to ból? lub rozkosz? Gdy czuję ściśnienia 
Twych dłoni, kiedy z ustek zachwycę płomienia, 
Luba! czyż mogę temu dać imię cierpienia? 

Ale kiedy się łzami nasze lica zroszą, 
Gdy się ostatki życia w westchnieniach unoszą, 
Luba! czyliż to mogę nazywać rozkoszą?

«Ханжа нас бранит, а шалун в легкокрылом …»
/Перевод В. Бенедиктова/
Ханжа нас бранит, а шалун в легкокрылом
Разгуле глумится, что двое в стенах —
Ты с юностью нежною, я с моим пылом —
Сидим мы: я в думах, ты в горьких слезах,

Я бьюсь с искушеньем, хоть бой не по силам,
Тебя же пугает бряцанье в цепях,
Которыми рок приковал нас к могилам:
Как знать тут, что деется в наших сердцах?

Что ж это? Удел наслажденья иль муки?
Приникнув к устам твоим, сжав твои руки,
Могу ли удел свой я мукой назвать?

Когда ж нам приходится тяжко рыдать
В минуту свиданья пред веком разлуки —
«Вот, вот наслажденье!» — могу ль я сказать?

«Осудит нас Тартюф и осмеет Ловлас…»
/Перевод В. Левика /
*  *  *

Осудит нас Тартюф и осмеет Ловлас:
Мы оба молоды, желанием томимы,
И в этой комнате одни, никем не зримы,
Но ты — в слезах, а я не поднимаю глаз.

Гоню соблазны прочь, а ты, ты всякий раз
Бряцаешь цепью той, что рок неумолимый
Нести назначил нам, — и мы, судьбой гонимы,
Не знаем, что в сердцах,  что в помыслах у нас.

Восторгом ли назвать, иль мукой жребий мой?
Твои объятия, твой поцелуй живой
Ужель, о милая, могу назвать мученьем?

Но если в час любви рыдаем мы с тобой
И если каждый вздох предсмертным стал томленьем,
Могу ли я назвать все это наслажденьем?

RANEK I WIECZÓR

Słońce błyszczy na wschodzie w chmur ognistych 
A na zachodzie księżyc blade lice mroczy, 
Róża za słońcem pączki rozwinione toczy, 
Fijołek klęczy zgięty pod kroplami ranku. 

Laura błysnęła w oknie, ukląkłem na ganku; 
Ona muskając sploty swych złotych warkoczy: 
"Czemu — rzekła — tak rano smutne macie oczy, 
I miesiąc, i fijołek, i ty, mój kochanku?" 

W wieczór przyszedłem nowym bawić się widokiem; 
Wraca księżyc, twarz jego pełna i rumiana, 
Fijołek podniósł listki otrzeźwione mrokiem. 

Znowu stanęła w oknie moja, ukochana, 
W piękniejszym jeszcze stroju i z weselszym okien 
Znowu u nóg jej klęczę — tak smutny jak z rana.
УТРО И ВЕЧЕР
/Перевод В. Бенедиктова/
Солнце на восходе гонит ночь-смуглянку,
А к закату месяц клонится унылый.
Роза, солнце видя, встала на приманку,
Под росой фиалка гнет свой стебель хилый.

Под окном Лауры я присел на планку,
А она, лаская локон свой, спросила:
«Отчего так все вы грустны спозаранку —
Месяц, и фиалка, да и ты, мой милый?»

Вечером явился я в картине новой:

Месяц возвращался бодрый, весь багровый,

Освежась, фиалка стебель поднимала,

Веселей, чем прежде, милая стояла
У окна того же, — я ж предстал Лауре
И присел, как утром, так же лоб нахмуря.

УТРО И ВЕЧЕР
/Перевод В. Левика/
В венце багряных туч с востока солнце встало,
Луна на западе печальна и бледна,
Фиалка клонится, росой отягчена,
А роза от зари румянцем запылала.

И златокудрая Лаура мне предстала
В окне, а я стоял, поникший, у окна.
«Зачем вы все грустны — фиалка, и луна,
И ты, возлюбленный?» — так мне она  сказала.

Я вечером пришел, едва ниспала мгла, —
Луна восходит ввысь, румяна и светла,
Фиалка ожила от сумрака ночного,

И ты, любимая, ты, нежная, в окне,
Вдвойне прекрасная, теперь сияешь мне,
А я у ног твоих тоскую молча снова.

DO NIEMNA

Niemnie, domowa rzeko moja Z gdzie są wody, 
Które niegdyś czerpałem ar niemowlęce dłonie, 
Na których potem w dzikie pływałem ustronie, 
Sercu niespokojnemu szukając ochłody? 

Tu Laura, patrząc z chlubą na cień swej urody, 
Lubiła włos zaplatać i zakwiecać skronie, 
Tu obraz jej malowny w srebrnej fali łonie 
Łzami nieraz mąciłem, zapaleniec młody. 

Niemnie, domowa rzeko, gdzież są tamte zdroje, 
A z nimi tyle szczęścia, nadziei tak wiele? 
Kędy jest miłe latek, dziecinnych wesele? 

Gdzie milsze burzliwego wieku niepokoje? 
Kędy jest Laura moja, gdzie są przyjaciele? 
Wszystko przeszło, a czemuż nie przejdą łzy moje!

«Неман! Родная река моя! Где твои воды…»
/Перевод В. Бенедиктова/
Неман! Родная река моя! Где твои воды —
Те, что я черпал когда-то детской рукой,
Те, по которым я после, в кипучие годы,
Плавал, прохлады ища под горячей тоской?

Здесь и Лаура над зеркалом вечной природы
Лик свой венчала цветами, любуясь собой:
Лик ее в зеркале этом в час тихой погоды
Здесь орошал я своею сердечной слезой.

Неман родимый! О, где твои прежние волны?
Где золотые надежды — все блага земли?
Где тот ребяческий возраст, утехами полный?

Милые бури остались в минувшем — вдали.

Где вы, Лаура, друзья мои? Прошлого тени безмолвны.

С прошлым зачем же и слезы мои не прошли?

К НЕМАНУ
/Перевод В. Левика/
Где струи прежние, о Неман мой родной!
Как в детстве я любил их зачерпнуть горстями,
Как в юности любил, волнуемый мечтами,
Ища покоя, плыть над зыбкой глубиной!

Лаура, гордая своею красотой,

Гляделась в их лазурь, увив чело цветами,

И отражение возлюбленной слезами

Так часто я мутил, склоняясь над волной!

О Неман, где они, твои былые воды?
Где беспокойные, но сладостные годы,
Когда надежды все в груди моей цвели?

Где бурной юности восторги и обеты,

Где вы, друзья мои, и ты, Лаура, где ты?

Все, все прошло, как сон... лишь слезы не прошли.

STRZELEC 

Widziałem, jak dzień cały pośród letniej spieki 
Błąkał się strzelec młody; stanął nad strumieniem, 
Długo poglądał wkoło i rzecze z westchnieniem: 
"Chcę ją widzieć, nim kraj ten opuszczę na wieki, 

"Chcę widzieć nie widziany". Wtem leci zza rzeki 
Konna łowczyni strojna Dyjany odzieniem, 
Wstrzymuje konia, staje, zwraca się wejrzeniem: 
Zapewne jechał za nią towarzysz daleki. 

Strzelec cofnął się, zadrżał i oczy Kaima 
Zataczając po drodze, gorzko się uśmiechał, 
Drżącą ręką broń nabił, dąsa się i zżyma, 

Odszedł nieco, jakoby swej myśli zaniechał. 
Wtem dojrzał mgłę kurzawy; wzniesioną broń trzyma, 
Bierze na cel, mgła bliżej — lecz nikt nie nadjechał.

«В день знойный, измучен, стрелок молодой…»
/Перевод В. Бенедиктова/
В день знойный, измучен, стрелок молодой,
В раздумье вздыхая, стоял над рекой.
«Нет, прежде, — он мыслит, — увижу тебя я,
Чем скроюсь навеки из этого края!

Увижу — невидимый!..» Всадница вдруг

В уборе Дианы с заречья блеснула,

Сдержала коня, взор назад повернула

И ждет... верно, спутника!.. Значит, сам-друг.

Стрелок отступил, весь он в трепете сжался
И с горькой усмешкой, как Каин, глядит...
Дрожащей рукою заряд его вбит...

Вот словно от мысли своей отказался —
Отходит... пыль видит вдали он: взято
Ружье на прицел... Не подъехал никто.

ОХОТНИК
/Перевод В. Левика/
Я слышал, у реки охотник молодой
Вздыхал, остановясь в раздумий глубоком:
«Когда б, невидимый, я мог единым оком,
Прощаясь навсегда с любимою страной,

Увидеть милую!» Чу! Кто там, за рекой?

Его Диана? Да! Она в плаще широком

Несется на коне — и стала над потоком,

Но обернулась вдруг... глядит... Иль там другой?

Охотник побледнел, дрожа к стволу прижался,

Глазами Каина смотрел и усмехался.

Забил заряд, — в лице и страх и торжество, —

Вновь опустил ружье, на миг заколебался,
Увидел пыль вдали и вскинул — ждет его!
Навел... все ближе пыль... и нет там никого.



PRIVATE
REZYGNACJA 

Nieszczęśliwy, kto próżno o wzajemność woła, 
Nieszczęśliwszy jest, kogo próżne serce nudzi, 
Lecz ten u mnie ze wszystkich nieszczęśliwszy ludzi, 
Kto nie kocha, że kochał, zapomnieć nie zdoła.

Widząc jaskrawe oczy i bezwstydne czoła, 
Pamiątkami zatruwa rozkosz, co go łudzi; 
A jeśli wdzięk i cnota czucie w nim obudzi, 
Nie śmie z przekwitłym sercem iść do stóp anioła.

Albo drugimi gardzi, albo siebie wini, 
Minie ziemiankę, z drogi ustąpi bogini, 
A na obiedwie patrząc żegna się z nadzieją.

I serce ma podobne do dawnej świątyni, 
Spustoszałej niepogód i czasów koleją, 
Gdzie bóstwo nie chce mieszkać, a ludzie nie śmieją.

РЕЗИНЬЯЦИЯ

/Перевод И. Козлова/
         Увы! несчастлив тот, кто любит  безнадежно,
Несчастнее его, кто создан не любить;

Но жизнь тому страшней, в чьем сердце пламень нежный
Погас — и кто любви не может позабыть!

         На взоры наглые торгующих собой
С презреньем смотрит он, живет еще с мечтою;
Но в чистом ангеле невинность с красотой
Как сметь ему любить увядшею душою!

         Святое дней младых волнует дух поныне,
Но память и о них страстьми отравлена,
С надеждою навек душа разлучена;
От смертной прочь спешит — и сам нейдет к богине.

         В нем сердце, как в степи давно забытый храм,
На жертву преданный и тленью и грозам,
В котором мрачно все, лишь ветр пустынный веет,
Жить боги не хотят, а человек не смеет.

РЕЗИНЬЯЦИЯ
/Перевод В. Бенедиктова/
Жалок тот, чье сердце безвзаимность губит;
Жальче тот, чье сердце злая скука гложет;
Но по мне всех жальче, кто совсем не любит
Иль любви минувшей позабыть не может.

Ветреной кокетке в ласке он откажет,
Видя идол новый, взглянет староверцем;
Ангела ж коль встретит, то, опомнясь, скажет:
«Как к его стопам мне пасть с поблеклым сердцем?»

Там он презирает, тут себя винит он;
Дев земных он гонит, от богинь бежит он;
В нем, простясь с надеждой, сердце каменеет,

И как разоренный храм оно в пустыне —
Рушится и гибнет: жить в его святыне
Божество не хочет, человек не смеет.

РЕЗИНЬЯЦИЯ
/Перевод В. Левика/
Несчастен, кто, любя, взаимности лишен,
Несчастней те, чью грудь опустошенность гложет,
Но всех несчастней тот, кто полюбить не может
И в памяти хранит любви минувшей сон.

О прошлом он грустит в кругу бесстыдных жен,
И если чистая краса его встревожит,
Он чувства мертвые у милых ног не сложит,
К одеждам ангела припасть не смеет он.

Надежде и любви равно далекий ныне,

От смертной он бежит, не подойдет к богине,

Как будто сам себе он приговор изрек.

И сердце у него — как древний храм в пустыне,
Где все разрушил дней неисчислимых бег,
Где жить не хочет бог, не смеет человек.

DO ***

Patrzysz mi w oczy, wzdychasz; zgubna twa prostota! 
Lękaj się jadu, który w oczach źmii płonie, 
Uciekaj, nim cię oddech zatruty owionie, 
Jeśli nie chcesz, kląć reszty twojego żywota. 

Szczerość, jeszcze mi jedna pozostałą cnota; 
Wiedz, że niegodny ogień zapalasz w mym łonie; 
Lecz umiem żyć samotny — i po cóż przy zgonie 
Ma się wikłać w me losy niewinna istota? 

Lubię rozkosz, lecz zwodzić nadto jestem dumny 
Tyś dziecko, mnie namiętne przepaliły bole; 
Tyś szczęśliwa, twe miejsce w biesiadników kole, 

Moje, gdzie są przeszłości smętarze i trumny. 
Młody bluszczu; zielone obwijaj topole, 
Zostaw cierniom grobowe otaczać kolumny.
К ***
/Перевод В. Бенедиктова/
Ты в очи мне глядишь, вздыхаешь ты, — напрасно!
Во мне — змеиный яд. Прочь! Осторожна будь!
Побереги себя! Доверчивость опасна,
Ты увлекаешься. Спеши уйти! Забудь!

Одну еще люблю я добродетель страстно:

То — искренность; так знай, что мне ты сыплешь в грудь

Лишь искры адские. Я гибну — это ясно.

Зачем же ангела мне в жребий свой втянуть?

Я наслаждаться рад, но обольщать не стану
Из гордости. Дитя! Я — пересохший злак.
Ты только расцвела, а я давно уж вяну.

Твоя обитель — свет, моя — кладбище, мрак.
Так вейся ж, юный плющ, вкруг тополей зеленых,
Дав место терниям при гробовых колоннах.

К ***
/Перевод В. Левика/
Ты смотришь мне в глаза, страшись, дитя, их взгляда:
То взгляд змеи, в нем смерть невинности твоей.
Чтоб жизни не проклясть, беги, — беги скорей,
Пока не обожгло тебя дыханьем яда.

Верь, одиночество — одна моя отрада.
И лишь правдивость я сберег от юных дней,
Так мне ль судьбу твою сплести с судьбой моей
И сердце чистое обречь на муки ада!

Нет, унизительно обманом брать дары!
Ты лишь в преддверии девической поры,
А я уже отцвел, страстями опаленный.

Меня могила ждет, тебя зовут пиры...
Обвей же, юный плющ, раскидистые клены,
Пусть обнимает терн надгробные колонны!

«Pierwszy raz jam niewolnik z mojej rad niewoli…»
*  *  *

PRIVATE
Pierwszy raz jam niewolnik z mojej rad niewoli: 
Patrzę na ciebie, z czoła nie znika pogoda; 
Myślę o tobie, z myśli nie znika swobodą; 
Kocham ciebie, a przecież serce mi nie boli. 

Nieraz brałem za szczęście chwileczkę swawoli, 
Nieraz mię obłąkała wyobraźnią młoda 
Albo słówka zdradliwe i wdzięczna uroda, 
Lecz wtenczas i rozkosznej złorzeczyłem doli. 

Nawet owę, gdy owę kochałem niebiankę, 
Ileż łez, jaki zapał, jaka niegdyś trwoga, 
I żal teraz na samę imienia jej wzmiankę. 

Z tobą tylko szczęśliwy, z tobą, moja droga! 
Bogu chwała, że taką zdarzył mi kochankę, 
I kochance, że uczy chwalić Pana Boga.

«Неволя в первый раз меня лишь веселит …»
/Перевод В. Бенедиктова/
Неволя в первый раз меня лишь веселит;
Я на тебя гляжу, а лба не тьмит мне туча;
Я мыслю о тебе, а мысль моя летуча;
И вот — люблю тебя, а сердце не болит.

Не раз я признавал за счастье миг разгула,
Не раз в пылу и то за счастье принимал,
Что слово сладкое кокетка мне шепнула, —
Но, взыскан счастием, его я проклинал.

Тех мнимых ангелов когда любил я много,
Как много лил я слез в мучительном огне!
Теперь... теперь о них и вспомнить больно мне,

С тобой лишь счастлив я — молюсь и славлю бога
За то, что он так благ: послал тебя мне он —
Тебя, кем я ему молиться научен.

«Впервые став рабом, клянусь, я рабству рад…»
/Перевод В. Левика/
*  *  *

Впервые став рабом, клянусь, я рабству рад.
Все мысли о тебе, но мыслям нет стесненья,
Все сердце — для тебя, но сердцу нет мученья,
Гляжу в глаза твои — и радостен мой взгляд.

Не раз я счастьем звал часы пустых услад,
Не раз обманут был игрой воображенья,
Соблазном красоты иль словом обольщенья,
Но после жребий свой я проклинал стократ.

Я пережил любовь, казалось, неземную,

Пылал и тосковал, лил слезы без конца.

А ныне все прошло, не помню, не тоскую, —

Ты счастьем низошла в печальный мир певца.
Хвала творцу, что мне послал любовь такую,
Хвала возлюбленной, открывшей мне творца!

«Luba! ja wzdycham, pamięć niebieskiej pieszczoty…»
*  *  *

Luba! ja wzdycham, pamięć niebieskiej pieszczoty 
Trują mi okropnego rozmyślania chwile. 
Ach! może serce twoje, co cierpiało tyle, 
Może, boję się wyrzec, pustoszą zgryzoty. 

Luba, i cożeś winna, że twych ocząt groty 
Tak palące, że usta śmieją się tak mile? 
Zbyt ufałaś mej cnocie, zbyt swej własnej sile, 
I nazbyt ognia Stwórca wlał w nasze istoty. 

Przewalczyliśmy wiele i dni, i tygodni, 
Młodzi, zawsze samotni, zawsze z sobą w parze, 
I byliśmy oboje długo siebie godni. 

Teraz, ach! pójdę łzami oblewać ołtarze, 
Nie będę mojej żebrać przebaczenia zbrodni, 
Tylko niech mię Bóg twoją zgryzotą nie karze.

«О милая! Мой рай — любви воспоминанья...»
/Перевод В. Бенедиктова/
О милая! Мой рай — любви воспоминанья,
Но ад мой — мысль, что ты, быть может, схороня
В душе своей укор и совести признанья,
Тоску раскаянья скрываешь от меня.

Виновна ль ты, что вся полна ты обаянья
И что горит твой взор, как луч златого дня?..
Не вверилась ли ты мне слишком — от незнанья?
Не слишком ли творец нам много дал огня?

Те дни, недели те... ты помнишь? — были знойны.
Мы одолели их, всё вместе, всё вдвоем,
И были, милая, друг друга мы достойны.

Пойду теперь я в храм молиться — не о том,
Чтоб бог, простив мне грех, привел меня к покою,
Но только б не карал меня твоей тоскою!

«Мне грустно, милая! Ужели ты должна…»
/Перевод В. Левика/
*  *  *

Мне грустно, милая! Ужели ты должна
Стыдиться прошлого и гнать воспоминанья?
Ужель душа твоя за все свои страданья
Опустошающей тоске обречена?

Иль в том была твоя невольная вина,
Что выдали тебя смущенных глаз признанья,
Что мне доверила ты честь без колебанья
И в стойкости своей была убеждена?

Всегда одни, всегда ограждены стенами,
С любовной жаждою, с безумными мечтами
Боролись долго мы — но не хватило сил.

Все алтари теперь я оболью слезами, —

Не для того, чтоб грех создатель мне простил,

Но чтобы мне твоим раскаяньем не мстил.

DZIEŃDOBRY 

Dzieńdobry! nie śmiem budzić, o wdzięczny widoku! 
Jej duch na poły w rajskie wzleciał okolice, 
Na poły został boskie ożywiając lice, 
Jak słońce na pół w niebie, pół w srebrnym obłoku. 

Dzieńdobry! już westchnęła, błysnął promyk w oku, 
Dzieńdobry! już obraża światłość twe źrenice 
Naprzykrzają się ustom muchy swawolnice, 
Dzieńdobry! słońce w oknach, ja przy twoim boku. 

Niosłem słodszy dzieńdobry, lecz twe senne wdzięki 
Odebrały mi śmiałość; niech się wprzódy dowiem: 
Z łaskawym wstajesz sercem? z orzeźwionym zdrowiem? 

Dzieńdobry! nie pozwalasz ucałować ręki? 
Każesz odejść, odchodzę: oto masz sukienki, 
Ubierz się i wyjdź prędko — dzieńdobry ci powiem.
ДЕНЬ ДОБРЫЙ
/Перевод В. Бенедиктова/
День добрый! — Будить ли? Сама ты проснуться
Готова: впросонках душа уж твоя
В рай входит, но искры и нам. остаются —
Так в облаке солнце, а видны края.

День добрый! — Взглянула ты: блещут и жгутся
Зрачки твои. Здравствуй, денница моя!
Вкруг уст твоих мухи докучные вьются.
Уж в окнах — день божий, а сбоку — и я,

С «днем добрым» пришел — но твой сон перервать я
Не смел... любовался... Ах, прежде вопрос:
Здорово ль проснулась? Легко ли спалось?

День добрый! К устам твою руку прижать я
Желал бы... ты гонишь... иду я... Вот платье!
Оденься ж: «день добрый» тебе я принес.

С ДОБРЫМ УТРОМ
/Перевод Д. Минаева/
С добрым утром! Разбудить ли? Вижу чудную картину.
Ах, ее душа на небо унеслась наполовину,
А другая половина блещет в девственных чертах,
Словно солнца полушарье в серебристых облаках.

С добрым утром? Вот вздохнула... Солнца луч в окно прокрался.
Жмуришь глазки ты от света... Я тобой залюбовался,
Льнут к устам шалуньи мухи, налетая на тебя...
С добрым утром в небе солнце, а с тобою вместе я.

С добрым утром! Но я вижу, ты, мой друг, еще не встала,
На пушистом ложе нежась. Потому спрошу сначала:
Как, скажи, твое здоровье? За тобою я слежу.

С добрым утром! Разве руку не могу поцеловать я?
Ты желаешь, чтоб ушел я? Ухожу. Возьми, вот, платье,
Встань скорей, и «с добрым утром!» я тогда тебе скажу.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
/Перевод В. Левика/
День добрый! Дремлешь ты, и дух двоится твой:
Он здесь, в лице твоем, и там, в селеньях рая.
Так солнце делится, близ тучи проплывая:
Оно и здесь и там — за дымкой золотой.

Но вот блеснул зрачок, еще от сна хмельной.

Вздохнула, — как слепит голубизна дневная!

А мухи на лицо садятся, докучая.

День добрый! В окнах свет, и, видишь, я с тобой.

Не с тем к возлюбленной спешил я, но не скрою:

Внезапно оробел пред сонной красотою.

Скажи,  прогнал твой сон тревог вчерашних тень?

День добрый! Протяни мне руку! Иль не стою?
Велишь — и я уйду!  Нет, свой наряд надень
И выходи скорей. Услышишь: добрый день!
DOBRANOC 

Dobranoc! już dziś więcej nie będziem bawili, 

Niech snu anioł modrymi skrzydły cię otoczy;

Dobranoc! niech odpoczną po łzach twoje oczy;

Dobranoc! niech się serce pokojem zasili. 
Dobranoc! z każdej ze mną przemуwionej chwili 

Niech zostanie dźwięk jakiś cichy i uroczy,

Niechaj gra w twoim uchu, a gdy myśl zamroczy,

Niech się mуj obraz sennym źrenicom przymili. 
Dobranoc! obrуć jeszcze raz na mnie oczęta, 

Pozwуl lica. — Dobranoc! — Chcesz na sługi klasnąć?

Daj mi pierś ucałować. — Dobranoc! zapięta. 
Dobranoc! już uciekłaś i drzwi chcesz zatrzasnąć.

Dobranoc ci przez klamkę — niestety! zamknięta!

Powtarzając: dobranoc! nie dąłbym ci zasnąć. 

СПОКОЙНОЙ НОЧИ
/Перевод В. Бенедиктова/
Кончена беседа. Спи! Спокойной ночи!
Ангелом небесным сон твой да хранится!
После слез пролитых отдохнут пусть очи,
Пусть покоем сладким сердце освежится!

Спи! Спокойной ночи! Каждого мгновенья,
Что мы были вместе, след да отразится
В этом сне приятном! В дымке сновиденья
Образ мой пусть лучшим для тебя приснится!

Спи! Спокойной ночи! Но еще взгляни ты
Мне в глаза! . . Ты хочешь уж прислугу кликнуть...
Дай припасть мне к персям! — Ах! Они закрыты.

Дверь ты замыкаешь... Если б мог проникнуть
В скважину — тебе я сном сомкнуть бы очи
Не дал, повторяя: «Спи! Спокойной ночи!»

СПОКОЙНОЙ  НОЧИ!
/Перевод В. Левика/
Спокойной ночи! Спи! Я расстаюсь с тобой.
Пусть ангелы тебе навеют сновиденье.
Спокойной ночи! Спи! Да обретешь забвенье
И сердцу скорбному желанный дашь покой.

И пусть от каждого мгновения со мной
Тебе запомнится хоть слово, хоть движенье,
Чтоб за чертой черту, в своем воображенье,
Меня ты вызвала из темноты ночной.

Спокойной ночи! Дай в твои глаза взглянуть,

В твое лицо... Нельзя? Ты слуг   позвать   готова?

Спокойной ночи! Дай я поцелую грудь!

Увы, застегнута... о, не беги, два слова!

Ты дверь захлопнула... Спокойной ночи снова!

Сто раз шепнул бы «спи», чтоб не могла   уснуть.

DOBRYWIECZÓR 

Dobrywieczór! on dla mnie najsłodszym życzeniem; 
Nigdy, czy to przed nocą dzieli nas zapora, 
Czyli mię ranna znowu przywołuje pora, 
Nie żegnam się, ni witam z takim zachwyceniem, 

Jak w tg chwilę, wieczornym ośmielony cieniem; 
Ty nawet, milczeć rada i płonić się skora, 
Gdy usłyszysz życzenie dobrego wieczora, 
Żywszym okiem, głośniejszym rozmawiasz westchnieniem. 

Niechaj dzieńdobry wschodzi tym, co społem żyją, 
Objaśniać pracę, która ich ręce jednoczy; 
Dobranoc niech szczęśliwych kochanków otoczy, 

Gdy z rozkoszy kielicha trosk osłodę piją; 
A tym, co się kochają i swą miłość kryją, 
Dobrywieczór niech przyćmi zbyt wymowne oczy.
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР
/Перевод В. Бенедиктова/
«Добрый вечер!» — Лучше нет привета,
Он мне мил — я не люблю рассвета;
Днем всё шум, когда ж приходит ночь,
То затворы говорят мне: прочь!

Молчалива вечером, под тенью
Ты скорей доступна увлеченью;
«Добрый вечер» чуть заслышишь ты —
Вспыхнет взор, блеснут твои черты.

«Добрый день» живущим вместе сладок:
Судится тут общий быт, порядок;
Для счастливца мил полночный час;

Где ж любовь должна робеть, томиться —
Там пусть «добрым вечером» притьмится
Зоркость слишком говорливых глаз.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР
/Перевод Д. Минаева/
Добрый вечер! Право, лучше и приятней нет привета:
Ни в глухую ночь, когда нам расставаться неизбежно,
Ни при встрече ранним утром в блеске солнечного света
Не прощаюсь никогда я, не здороваюсь так нежно,

Как при сумерках вечерних с их отрадной тишиною...
Даже ты сидишь безмолвно и от радости краснеешь,
Лишь услышишь: добрый вечер! и в подобный час со мною
Тихим вздохом или взглядом разговаривать умеешь.

Пусть для всех живущих вместе утро доброе сияет,

Освещая труд, который руки их соединяет,

Пусть любовников счастливых охраняет тьма ночей;

Чтоб они в ночном блаженстве всех забот нашли забвенье,
А у тех, кто любит тайно и таит души движенья,
Добрый вечер пусть скрывает слишком яркий блеск очей.

ДОБРЫЙ  ВЕЧЕР
/Перевод В. Левика/
О добрый вечер, ты обворожаешь нас!
Ни пред разлукой, в миг прощания ночного,
Ни в час, когда заря торопит к милой снова,
Не умиляюсь я, как в тот прекрасный час,

Когда на небесах последний луч погас
И ты, кто целый день таить свой жар готова,
Лишь вспыхивая вдруг, не проронив ни слова, —
То вздохом говоришь, то блеском ярких глаз.

День добрый, восходи, даруй   нам  свет   небесный
И людям озаряй их жизни труд совместный.
Ночь добрая, укрыть любовников спеши,

В их чаши лей бальзам забвения чудесный!
Ты, добрый вечер, друг взволнованной души,
Красноречивый взор влюбленных притуши!

DO D.D. – WIZYTA 

Ledwie wnijdę, słów kilka przemówię z nią samą: 
Jużci dzwonek przerażą, wpada galonowy, 
Za nim wizyta, za nią ukłony, rozmowy, 
Ledwie wizyta z bramy, już druga za bramą. 

Gdybym mógł, progi wilczą otoczyłbym jamą, 
Stawiłbym lisie pastki, kolczate okowy, 
A jeśli nie dość bronią, uciec bym gotowy 
Na tamten świat, stygową zasłonić się tamą. 

O przeklęty nudziarzu! ja liczę minuty, 
Jak zbrodniarz, co go czeka ostatnia katusza: 
Ty pleciesz błahe dzieje wczorajszej reduty. 

Już bierzesz rękawiczki, szukasz kapelusza, 
Teraz odetchnę nieco, wstąpi we mnie dusza... 
O bogi! znowu siada, ,siedzi jak przykuty!
К   Д. Д. 
ВИЗИТЫ
/Перевод В. Бенедиктова/
Вошел лишь и с нею успел я два слова
Промолвить — звонок! — и ливрейный тут хам
С докладом: визит!.. Чу! Звонят уже снова;
Один — из ворот, а другой — к воротам.

При входах всех волчьи я вырыл бы ямы,
Устроил капканы по всем тут местам,
А это не в помощь — за Стикс бы я самый
Ушел, окопался б и спрятался там.

Докучник сидит: смерть душа моя чует,
Казнится, мгновенья последнего ждет,
А он всё о рауте вчерашнем толкует!

Вот взял он перчатки... вот шляпу берет!..

Я ожил — мне снова дух жизни дарован:

Что ж? Вновь он уселся!.. Сидит, как прикован.

ВИЗИТ
/Перевод В. Левика/
К  Д. Д.

Едва я к ней войду, подсяду к ней — звонок!
Стучится в дверь лакей, — неужто визитеры?
Да, это гость, и вот — поклоны, разговоры...
Ушел, но черт несет другого на порог!

Капканы бы для них расставить вдоль дорог,
Нарыть бы волчьих   ям, — бессильны  все  затворы!
Ужель нельзя спастись от их проклятой своры?
О, если б я удрать на край вселенной мог!

Докучливый глупец! Мне дорог каждый миг,

А он, он все сидит и чешет свой язык...

Но вот он привстает... ух, даже сердце бьется!

Вот встал, вот натянул перчатку, наконец,
Вот шляпу взял, ура! уходит!.. О творец!
Погибли все мечты: он сел, он остается!

DO WIZYTUJĄCYCH 

Pragniesz miłym być gościem, czytaj rady moje: 
Nie dość wszedłszy donosić, o czym wszyscy wiedzą, 
Że dzisiaj tam walcują, ówdzie obiad jedzą, 
Zboże tanie, deszcz pada, w Grecyi rozboje. 

Jeśli w salonie znajdziesz bawiących się dwoje, 
Zważaj, czy cię z ukłonem, z rozmową uprzedzą, 
Czyli daleko jedno od drugiego siedzą, 
Czy wszystko jest na miejscu, czy w porządku stroje. 

Jeśli pani co wyraz zaśmiać się gotowa, 
Choć usta śmiać się nie chcą; jeśli panicz z boku 
Pogląda i zegarek dobywa i chowa, 

I grzeczność ma na ustach, a coś złego w oku: 
Wiesz, jak ich trzeba witać? — Bywaj zdrów, bądź zdrowa. 
A kiedy ich masz znowu odwiedzić? — Po roku.
К ДЕЛАТЕЛЯМ ВИЗИТОВ
/Перевод В. Бенедиктова/
Как милым быть гостем, хочу я поведать
Совет мой: рассказом укрась свой визит,
Что там-де танцуют, там сели обедать,
Хлеб дешев — дождливое время стоит.

Коль двое в салоне тут — гость и хозяйка,

Смотри, наблюдая: каков их привет?

И всё ли на месте? И их туалет

В порядке ли полном?.. Она... Замечай-ка!..

Смеется, но нехотя; он достает
Часы из кармана и смотрит лукаво,
Учтив, но в глазах-то заметна отрава, —

Вставай и «прощайте» скажи — твой черед!
Желаю-де весело жить вам и здраво —
Когда ж ты их вновь посетишь? — Через год.

ВИЗИТЕРАМ
/Перевод В. Левика/
Чтоб милым гостем быть,  послушай мой совет:
Не вваливайся в дом с непрошенным докладом
О том, что знают все, что хлеб побило градом,
Что в Греции — мятеж,  а где-то был банкет.

И если ты застал приятный tete-a-tete,
Заметь, как встречен ты: улыбкой, хмурым взглядом,

И как сидят они: поодаль или рядом,

Не смущены ль они, в порядке ль туалет.

И если видишь ты: прелестнейшая панна,
Хоть вовсе не смешно, смеется непрестанно,
А кавалер молчит, скривив улыбкой рот,

То взглянет на часы, то ерзать вдруг начнет,
Так слушай мой совет: откланяйся нежданно!
И знаешь ли, когда прийти к ним? — Через год!

POŻEGNANIE – DO D. D.

Odpychasz mię? — czym twoje serce już postradał? 
Lecz jam go nigdy nie miał; — czyli broni cnota? 
Lecz ty pieścisz innego; — czy że nie dam złota? 
Lecz jam go wprzódy nie dał, a ciebie posiadał. 

I nie darmo; choć skarbów przed tobąm nie składał, 
Ale mi drogo każda kupiona pieszczota, 
Na wagę duszy mojej, pokojem żywota; 
Dlaczegoż mię odpychasz? — nadaremniem badał. 

Dziś odkrywam łakomstwo nowe w sercu twojem: 
Pochwalnych wierszy chciałaś; marny pochwał dymie! 
Dla nich więc igrasz z bliźnich szczęściem i pokojem? 

Nie kupić Muzy! W każdym ślizgałem się rymie, 
Gdym szedł na Parnas z lauru wieńczyć cię zawojem, 
I ten wiersz wraz mi stwardniał, żem wspomniał twe imię.
ПРОЩАНИЕ 
/Перевод В. Бенедиктова/

К Д. Д.

Так сердце свое у меня отняла ты?

А впрочем, едва ли его я имел.

Иль совесть?.. А он-то?.. Иль требуешь платы?

За золото разве тобой я владел?

А всё же не даром: в сердечные траты
Входил я, души я своей не жалел,
Все ласки твои окупил — и могла ты
Меня оттолкнуть? Знать, таков мой удел!

Теперь открываю твои побужденья:
Ты гимнов хотела — а что они? Дым,
Что вирши? Для них-то ты счастьем моим

Играла? Но нет, — не продам вдохновенья,
И имя твое лишь бы вспомнилось мне —
Где таяли рифмы — замерзли б оне!

ПРОЩАНИЕ
/Перевод В. Левика/
К  Д. Д.
Ты гонишь? Иль   потух   сердечный   пламень  твой?
Его и не было. Иль нравственность виною?
Но ты с другим. Иль я бесплатных ласк не стою?
Но я ведь не платил, когда я был с тобой!

Червонцев не дарил я щедрою рукой,
Но ласки покупал безмерною ценою.
Ведь я сказал: прости! и счастью и покою.
Я душу отдавал, — за что ж удар такой?

Теперь я понял все! Ты в жажде мадригала
И сердцем любящим и совестью играла.
Но музу не купить — мечтал я, чтоб венком

Тебя парнасская богиня увенчала,

Но с каждой рифмы я скользил в пути крутом,

И стих мой каменел при имени твоем.

DANAIDY

Płci piękna! gdzie wiek złoty, gdy za polne kwiaty, 
Za haftowane kłosem majowe sukienki, 
Kupowano panieńskie serduszka i wdzięki, 
Gdy do lubej gołębia posyłano w swaty? 

Dzisiaj wieki są tańsze, a droższe zapłaty. 
Ta, której złoto daję, prosi o piosenki; 
Ta, której serce daję, żądała mej ręki; 
Ta, którą opiewałem, pyta, czym bogaty. 

Danaidy! rzucałem w bezdeń waszej chęci 
Dary, pieśni i we łzach roztopioną duszę; 
Dziś z hojnego jam skąpy, z czułego szyderca. 

A choć mię dotąd jeszcze nadobna twarz nęci, 
Choć jeszcze was opiewać i obdarzać muszę, 
Lecz dawniej wszystko dałbym, dziś wszystko — prócz serca.
ДАНАИДЫ
/Перевод В. Бенедиктова/
Прекрасный пол! О, где ты, век златой? О, где вы,
Дни чудные, когда за полевой цветок,
За ленту алую сдавалось сердце девы
И перед милою быть сватом голубь мог?

Теперь дешевый век, и нежный пол — дороже,
Той золото даю — нет! гимны ей слагай!
Той сердце предлагал — отдай и руку! Боже!
Ту пел и славил я — богат ли? отвечай!

О данаиды! Я кидал (несчастный грешник!)
Святыню в бочку вам; при гимнах, при дарах
Я сердцем жертвовал, расплавленным в слезах.

И вот я стал скупец из мота, стал насмешник
Из агнца! Хоть служить еще готов я вам
Дарами, песнями, — души уж не отдам!

ДАНАИДЫ
/Перевод В. Левика/
Где золотой тот век, не ведавший печали,
Когда дарили вы, красавицы, привет
За праздничный наряд, за полевой букет
И сватом голубя юнцы к вам засылали?

Теперь дешевый век, но дороги вы стали.

Той золото даешь — ей песню пой, поэт!

Той сердце ты сулишь — предложит брак в ответ,

А та богатства ждет — и что ей в мадригале!

Вам, данаиды, вам, о ненасытный род,

Я в песнях изливал всю боль, что сердце жжет,

Все горести души, алкающей в пустыне,

И пусть опять творю в честь ваших глаз и губ.
Я, нежный, колким стал, я, щедрый, ныне скуп,
Все отдавал я встарь, — все, кроме сердца, ныне.

PRIVATE
EKSKUZA

Nuciłem o miłostkach w rówienników tłumie; 
Jedni mię pochwalili, a drudzy szeptali: 
"Ten wieszcz kocha się tylko, męczy się i żali, 
Nic innego nie czuje lub śpiewać nie umie. 
"W dojrzalsze wchodząc lata, przy starszym rozumie, 
Czemu serce płomykiem tak dziecinnym pali? 
Czyliż mu na to wieszczy głos bogowie dali, 
Aby o sobie tylko w każdej nucił dumie?" 
Wielkomyślna przestroga! — wnet z górnymi duchy 
Alcejski chwytam bardon, i strojem Ursyna 
Ledwiem zaczął przegrywać, aż cała drużyna 
Rozpierzchła się unosząc zadziwione słuchy; 
Zrywam struny i w Letę ciskam bardon głuchy. 
Taki wieszcz jaki słuchacz.
ИЗВИНЕНИЕ
/Перевод В. Бенедиктова/
Я пел всё о любви средь круга своего,
Тем нравилось, а те тайком произносили:
«Что он вздыхает всё? Ужели ничего
Иного он ни петь, ни чувствовать не в силе?

Он в зрелых уж летах, подобный пыл его —
Одно ребячество». Иные же спросили:
«Дар песен от богов дан разве для того,
Чтоб нам лишь о себе поэты голосили?»

Великомудрый суд! Алкееву схватил
Я лиру и на лад урсинский возгласил
Глаголом выспренним, — глядь, — слушателей нету!

Рассеялись они! Их гром мой изумил;

Я ж струны оборвал и лиру кинул в Лету,

По слушателям быть назначено поэту.
ИЗВИНЕНИЕ
/Перевод В. Левика/
В толпе ровесников я пел любовь, бывало.
В одном встречал  восторг, укор и смех в  другом:
«Всегда любовь, тоска, ты вечно о своем!
Чтобы поэтом стать — подобных бредней мало.

Ты разумом созрел, и старше сердце стало,
Так что ж оно горит младенческим огнем?
Ужель ты вдохновлен высоким божеством,
Чтоб сердце лишь себя всечасно воспевало?»

Был справедлив упрек! И вслед Урсыну
 я,
Алкея лиру взяв, высоким древним строем
Тотчас запел хвалу прославленным героям, —

Но разбежались тут и лучшие друзья.

Тогда, рассвирепев, я лиру бросил в Лету
:

Как видно, слушатель всегда под стать поэту!
SONETY KRYMSKIE.
КРЫМСКИЕ СОНЕТЫ

Wer den Dichter will verstehen,

Muss in Dichter’s Lande gehen.

                                        Goethe

Спутникам путешествия по Крыму.
                                                   Автор
STEPY AKERMAŃSKIE

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi;
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu,
Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi;
Tam z dala błyszczy obłok? tam jutrzeńka wschodzi?
To błyszczy Dniestr, to wzeszła lampa Akermanu.

Stójmy! — jak cicho! — słyszę ciągnące żurawie,
Których by nie dościgły Źrenice sokoła;
Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.
W takiej ciszy! — tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy. — Jedźmy, nikt nie woła.
АККЕРМАНСКИЕ СТЕПИ
/Перевод А. Илличевского/
Вплывя в пространный круг сухого океана,
Повозкой, как ладьей, я зыблюсь меж цветов
В волнах шумящих нив, в безбрежности лугов,
Минуя острова багряные бурьяна.

Уж смерклось, впереди ни тропки, ни кургана;
Ищу на небе звезд, вожатаев пловцов:
Там блещет облако — то Днестр меж берегов,
Там вспыхнула заря — то фарос Аккермана.

Как тихо! подождем! мне слышится вдали,
Чуть зримы соколу как вьются журавли,
Как легкий мотылек на травке колыхнется,

Как скользкой грудью змей касается земли:
Пределов чужд, в Литву мой жадный слух несется...
Но едем далее, никто не отзовется.
АККЕРМАНСКИЕ СТЕПИ
/Перевод И. Козлова/
В пространстве я плыву сухого океана;
Ныряя в зелени, тону в ее волнах;
Среди шумящих нив я зыблюся в цветах,
Минуя бережно багровый куст бурьяна.

Уж сумрак. Нет нигде тропинки, ни кургана;

Ищу моей ладье вожатую в звездах;

Вот облако блестит; заря на небесах...

О нет! — То светлый Днестр, — то лампа Аккермана.

Как тихо! постоим; далеко слышу я,

Как вьются журавли, в них сокол не вглядится;

Мне слышно — мотылек на травке шевелится,

И грудью скользкою в цветах ползет змея.

Жду голоса с Литвы — туда мой стих проникнет...

Но едем, — тихо все — никто меня не кликнет.
АККЕРМАНСКИЕ СТЕПИ
/Перевод В. Бенедиктова/
Сухой океан подо мной; колесница
Зеленую хлябь рассекает, как челн,
Кораллы бурьяна обходит и мчится
По бездне цветов, средь растительных волн.

Нигде ни тропы, ни кургана! Мы стали.
Нет звезд путеводных: повсюду лишь мрак.
Вот — облако светлое!.. Вот — не заря ли?..
Нет! — Днестр это; там — Аккерманский маяк.

Стоим мы. Как тихо! Доходит до слуха
Полет журавлей с высоты... Чу! Дрожит
Там листик!.. Я слышу, как змейка скользит

По травке... В тиши я напряг свое ухо
Так сильно, что зов из Литвы будь — и тот
Я б слышал... Поедем. Никто не зовет.

АККЕРМАНСКИЕ СТЕПИ
/Перевод А. Н. Майкова/

В простор зеленого вплываю океана:
Телега, как ладья, в разливе светлых вод,
В волнах шумящих трав, среди цветов плывет,
Минуя острова колючего бурьяна.

Темнеет; впереди ни знака, ни кургана,
Вверяясь лишь звездам, я двигаюсь вперед...
Но что там? Облако ль? Денницы ли восход?
Там Днестр; блеснул маяк, лампада Аккермана.

Стой!.. Боже, журавлей на небе слышен лет,
А их — и сокола не уловило б око!
Былинку мотылек колеблет; вот ползет

Украдкой скользкий уж, шурша в траве высокой, —
Такая тишина, что зов с Литвы б далекой
Был слышен... Только нет, никто не позовет!

АККЕРМАНСКИЕ СТЕПИ
/Перевод И. Куклина /

Я выплыл на простор сухого океана:
Ныряя в зелени, возок летит, как челн;
Цветами залитой, долиной шумных волн
Плыву меж островов коралловых бурьяна.

Уж мрак упал: нет ни дороги, ни кургана.
Ищу на небе звезд — проводников ладьи.
Денница всходит — блещет облако вдали...
То Днестр блестит, зажглась лампада Аккермана.

Как степь тиха! Чу... слышу журавлей полет,
Но не увидеть их сокольими очами.
Вот слышно, как в траве там мотылек снует.

Как скользкий уж ползет между стеблями.
В такой тиши так жадно напрягал я слух,
Что внял бы зов с Литвы... Но тихо все вокруг...

АККЕРМАНСКИЕ СТЕПИ
/Перевод И. Бунина /

Выходим на простор степного океана.
Воз тонет в зелени, как челн в равнине вод,
Меж заводей цветов, в волнах травы плывет,
Минуя острова багряного бурьяна.

Темнеет. Впереди — ни шляха, ни кургана.
Жду путеводных звезд, гляжу на небосвод...
Вон блещет облако, а в нем звезда встает:
То за стальным Днестром маяк у Аккермана.

Как тихо! Постоим. Далеко в стороне
Я слышу журавлей в незримой вышине,
Внемлю, как мотылек в траве цветы колышет.

А где-то скользкий уж, шурша, в бурьян ползет.
Так ухо звука ждет, что можно бы расслышать
И зов с Литвы... Но в путь! Никто не позовет.

АККЕРМАНСКИЕ СТЕПИ
/Перевод С. Советова /

Я выплыл на простор степного океана;
Ныряя в зелени, среди густых лугов,
Как челн, возок скользит средь паводка цветов
И мимо островов коралловых бурьяна.

Спустился мрак; нигде ни шляха, ни кургана;
Я в небе звезд ищу — челну проводников;
Там облако блестит? Там луч сверкнуть готов?
Нет, это Днестр блестит — маяк у Аккермана.

Постой! Какая тишь! Чу! Слышу — журавли,
Которых соколы б увидеть не смогли;
Я слышу — мотылек в траве шуршит и вьется,

И скользкой грудью уж касается земли.
Так напрягаю слух, что даже донесется
И зов с Литвы. Но нет, никто не отзовется!

АККЕРМАНСКИЕ СТЕПИ
/Перевод О. Румера /

Я выплыл на простор сухого океана;
Возок мой, как ладья, ныряет по волнам
Шумящих буйных трав, минуя там и сям
Уступы островов коралловых бурьяна.

Темнеет... Ни тропы не видно, ни кургана.
Ищу на небе звезд, небесных вех ладьям;
Сверкает облако вдали, светает там?..
То блещет Днестр, зажглась лампада Аккермана.

Как тихо!.. Постоим... Я слышу журавлей,
Незримых соколу, и то, как меж стеблей
Порхает мотылек, их тонкий стан колыша,

Как скользкая змея среди травы ползет...
Я в этой тишине, быть может, зов услышу
С Литвы... Но дальше в путь — никто не позовет.

АККЕРМАНСКИЕ СТЕПИ
/Перевод К. Оленина /


Я выплыл на простор степного океана. 
Повозка в зелени ныряет, как ладья. 
Средь половодья трав свой путь свершаю я, 
Минуя острова колючего бурьяна. 

Стемнело. Ни дорог, ни хаты, ни кургана, 
По звездам путь держу в безвестные края. 
Что там блестит вдали? Не всходит ли заря? 
То над Днестром луна — лампада Аккермана. 

Как тихо!.. Стой ямщик!.. В степи, среди молчанья, 
Я слышу журавлей невидимых полет; 
Уснувшей бабочки я слышу трепетанье; 

Вот скользкая змея в сухой траве ползет. 
Так напрягаю слух, что слышал бы дыханье, 
Призыв Литвы… Но нет!… Никто нас не зовет. 


АККЕРМАНСКИЕ СТЕПИ
/Перевод В. Левика /

Я выплыл на простор сухого океана.
Безбрежен зелени — цветов и трав — разлив.
Качаясь, как ладья, возок плывет средь нив,
Скользит меж островов коралловых бурьяна.*
Смеркается... Кругом ни тропки, ни кургана.
Жду путеводных звезд. Весь горизонт закрыв,
Алеют облака — заря глядит в разрыв:
Зажегся на Днестре маяк близ Аккермана.

И все утихло. Стой! Я слышу, как скользнул
И притаился уж, как мотылек вспорхнул,
Как, недоступные глазам орла степного,

Курлычут журавли в померкшей вышине.
Так слух мой напряжен, что в этой тишине
Уловит зов Литвы... Но в путь! Не слышно зова.

АККЕРМАНСКИЕ СТЕПИ 
/Перевод В. Василенко/
Я выхожу в простор сухого океана,
ныряет мой возок в разливе пышных трав,
как лодка зыблется, в цветах свой путь избрав,
и мимо островов багряного бурьяна.

Смеркается. Вдали ни тропки, ни кургана.
Ищу мою звезду, в пахучих травах став.
Сияет облако. Денницы свет, восстав,
горит! — Нет, это Днестр, светильник Аккермана.

Здесь остановимся. Тишь! Тянут журавли,
незримы соколу, высоко от земли.
Я слышу явственно, как мотылек колышет

упругий стебелек, змея в траве ползет.
Так тихо, мог бы я зов из Литвы услышать.
Напрасно ожидать — никто не позовет!

АККЕРМАНСКИЕ СТЕПИ
/Перевод В. Коробова /

Вплываем на волнах степного Океана
В просторы диких трав, где лодка — мой возок.
И пенится, в цветах, и зыблется поток,
Минуя острова багряного бурьяна.

Смеркается. Ни тропки, ни кургана.
Жду путеводных звезд — шатер небес высок.
Что там горит? Заря? Зарницы ли цветок?
Мерцает млечно Днестр, маяк у Аккермана.

Как тихо! Постоим. Мне слышится вдали,
Как, скрытые от глаз, курлычут журавли,
Как выползает уж из логова ночного,

Как замер мотылек... Так сон глубок травы,
Что, кажется, смогу почуять зов с Литвы...
Молчание. Ни отзвука. Ни слова.

CISZA MORSKA

PRIVATE
Na wysokości Tarkankut.

Już wstążkę pawilonu wiatr zaledwie muśnie,
Cichymi gra piersiami rozjaśniona woda;
Jak marząca o szczęściu narzeczona młoda
Zbudzi się, aby westchnąć, i wnet znowu uśnie.

Żagle, na kształt chorągwi gdy wojnę skończono,
Drzemią na masztach nagich; okręt lekkim ruchem
Kołysa się, jak gdyby przykuty łańcuchem;
Majtek wytchnął, podróżne rozśmiało się grono.

O morze! pośród twoich wesołych żyjątek
Jest polip, co śpi na dnie, gdy się niebo chmurzy,
A na ciszę długimi wywija ramiony.

O myśli! w twojej głębi jest hydra pamiątek,
Co śpi wpośród złych losów i namiętnej burzy;
A gdy serce spokojne, zatapia w nim szpony.
МОРСКАЯ ТИШЬ
/Перевод В. Бенедиктова/
Скользит ветерок, чуть касаясь до флага.
Спит море: чуть зыблется ясная влага.
Так в грезах невеста под радугой снов
Проснется, вздохнет лишь — и спит уже вновь.


Лег парус на мачту и дремлет, как знамя
На древке, — где брани угаснуло пламя.
Корабль, как прикованный к месту, слегка
Колеблется. Отдых для сил моряка!


О море! Полипа таят твои воды:

На дне спит он, сжавшись, средь бурной погоды,

А в тишь свои ветви спешит растянуть.


О память! На дне твоем гидра есть злая:
Под бурей страстей она спит, отдыхая,
И жало вонзает в спокойную грудь.
ШТИЛЬ
/Перевод В. Левика /

На высоте Тарханкут

Едва трепещет флаг. В полуденной истоме,
Как перси юные, колышется волна.
Так дева томная, счастливых грез полна,
Проснется, и вздохнет, и вновь отдастся дреме.

Подобно стягам в час, когда окончен бой,
Уснули паруса, шумевшие недавно.
Корабль, как на цепях, стоит, качаясь плавно.
Смеются путники. Зевает рулевой.

О море! Меж твоих веселых чуд подводных
Живет полип. Он спит при шуме бурь холодных,
Но щупальца спешит расправить в тишине.

О мысль! В тебе живет змея воспоминаний.
Недвижно спит она под бурями страданий,
Но в безмятежный день терзает сердце мне.


ŻEGLUGA

Szum większy, gęściej morskie snują się straszydła,
Majtek wbiegł na drabinę, gotujcie się, dzieci!
Wbiegł, rozciągnął się, zawisł w niewidzialnej sieci,
Jak pająk czatujący na skinienie sidła.

Wiatr! — wiatr! — dąsa się okręt, zrywa się z wędzidła,
Przewala się, nurkuje w pienistej zamieci,
Wznosi kark, zdeptał fale i skróś niebios leci,
Obłoki czołem sieka, wiatr chwyta pod skrzydła.

I mój duch masztu lotem buja śród odmętu,
Wzdyma się wyobraźnia jak warkocz tych żagli,
Mimowolny krzyk łączę z wesołym orszakiem;

Wyciągam ręce, padam na piersi okrętu,
Zdaje się, że pierś moja do pędu go nagli:
Lekko mi! rzeźwo! lubo! wiem, co to być ptakiem.
ПЕРЕЕЗД ПО МОРЮ
/Перевод В. Бенедиктова/
Волны растут; пир чудовищам моря открылся.
Вот на веревочной сетке матрос пауком
Вздернулся вверх, в паутину свою углубился,
В нитях чуть зримых висит он и смотрит кругом.

Ветер! Вот ветер! Надулся корабль, отцепился;
Стены валов восстают — он идет напролом,
Режет их, топчет, взлетел, с ураганом схватился,
Бурю под крылья забрав, рвется в небо челом.

Мысли, мечты тут, как парусы, я распускаю;

Дух мой над бездной, как мачты подъемлясь, идет,

Крик чуть раздастся — и в шуме веселом замрет.

Вытянув руки, я к палубе ниц припадаю:

Кажется, грудь моя сил кораблю придает;

Любо! Легко мне! Что значит быть птицей — я знаю.
ПЛАВАНИЕ
/Перевод Ф. Вермеля/


Сильнее шум; волнам морские твари рады.
По лесенке матрос взбежал в один размах
И, как паук, повис в невидимых сетях,
Свершая в высоте привычные обряды.

Ветр, ветр! Для корабля исчезли все преграды,
Он путы разорвал и в пенистых зыбях
Взлетает на волне и мчится в небесах
Сквозь облака, челом их рассекая гряды.

И с мачтою мой дух парит в ветров кипеньи;
Вздуваясь парусом, летит воображенье,
И исторгает крик невольно грудь моя.

И к кораблю на грудь я падаю плашмя, 
И чую, в бег его влилось мое волненье —
Что значит птицей быть, о радость, знаю я!
ПЛАВАНИЕ
/Перевод В. Левика /


Гремит! Как чудища, снуют валы кругом.
Команда, по местам! Вот вахтенный промчался,
По лесенке взлетел, на реях закачался
И, как в сетях, повис гигантским пауком.

Шторм! Шторм! Корабль трещит. Он бешеным рывком
Метнулся, прянул вверх, сквозь пенный шквал прорвался,
Расшиб валы, нырнул, на крутизну взобрался,
За крылья ловит вихрь, таранит тучи лбом.

Я криком радостным приветствую движенье.
Косматым парусом взвилось воображенье.
О счастье! Дух летит вослед мечте моей.

И кораблю на грудь я падаю, и мнится:
Мою почуяв грудь, он полетел быстрей.
Я весел! Я могуч! Я волен! Я — как птица!


BURZA

Zdarto żagle, ster prysnął, ryk wód, szum zawiei,
Głosy trwożnej gromady, pomp złowieszcze jęki,
Ostatnie liny majtkom wyrwały się z ręki,
Słońce krwawo zachodzi, z nim reszta nadziei.

Wicher z tryumfem zawył, a na mokre góry,
Wznoszące się piętrami z morskiego odmętu,
Wstąpił jenijusz śmierci i szedł do okrętu,
Jak żołnierz szturmujący w połamane mury.

Ci leżą na pół martwi, ów załamał dłonie,
Ten w objęcia przyjaciół żegnając się pada,
Ci modlą się przed śmiercią, aby śmierć odegnać.

Jeden podróżny siedział w milczeniu na stronie
I pomyślił: szczęśliwy, kto siły postrada,
Albo modlić się umie, lub ma się z kim żegnać.
БУРЯ
/Перевод В. Бенедиктова/
Парус в клочки; руль оторван. Шум! Рев! Завыванья!
Крики и вопли! Отчаянно помпы скрипят.
Вырван из рук моряков их последний канат.
Солнце кровавое никнет — закат упованья!

Вихрь торжествует... Идет к кораблю по волнам
Вставший из бездны дух смерти, шагает по влажным
Моря уступам — по этим горам стоэтажным:
Воин так штурмом несется к разбитым стенам!

Те еле живы; тот в корчах страдает жестоко;
Тот на прощанье склонился в объятья друзей;
Этот в молитвах пред смертью — противится ей.

Одаль один сел — и мыслит себе одиноко:
«Счастлив, кто может молиться на смертном пути
Или имеет кому хоть промолвить: прости!»
БУРЯ
/Перевод В. Левика /


В лохмотьях паруса, рев бури, свист и мгла...
Руль сломан, мачты треск, зловещий хрип насосов.
Вот вырвало канат последний у матросов.
Закат в крови померк, надежда умерла.

Трубит победу шторм! По водяным горам,
В кипящем хаосе, в дожде и вихре пены,
Как воин, рвущийся на вражеские стены,
Идет на судно смерть, и нет защиты нам.

Те падают без чувств, а те ломают руки.
Друзья прощаются в предчувствии разлуки.
Обняв свое дитя, молитвы шепчет мать.

Один на корабле к спасенью не стремится.
Он мыслит: счастлив тот, кому дано молиться,
Иль быть бесчувственным, иль друга обнимать!

WIDOK GÓR ZE STEPÓW KOZŁOWA

PRIVATE
Pielgrzym i Mirza

Pielgrzym

Tam? czy Allah postawił ścianą morze lodu?
Czy aniołom tron odlał z zamrożonej chmury?
Czy Diwy z ćwierci lądu dŹwignęli te mury,
Aby gwiazd karawanę nie puszczać ze wschodu?

Na szczycie jaka łuna! pożar Carogrodu!
Czy Allah, gdy noc chylat rozciągnęła bury,
Dla światów żeglujących po morzu natury
Tę latarnię zawiesił śród niebios obwodu?

Mirza

Tam? — Byłem; zima siedzi, tam dzioby potoków
I gardła rzek widziałem pijące z jej gniazda.
Tchnąłem, z ust mych śnieg leciał; pomykałem kroków,

Gdzie orły dróg nie wiedzą, kończy się chmur jazda,
Minąłem grom drzemiący w kolebce z obłoków,
Aż tam, gdzie nad mój turban była tylko gwiazda.
To Czatyrdah!

Pielgrzym

Aa!!
ВИД ГОР ИЗ СТЕПЕЙ ЕВПАТОРИИ
/Перевод В. Бенедиктова/
Пилигрим

Там... иль аллахом отвесно поставлен льдяной океан?
Или из туч замороженных ангелам трон изваян?
Или там духи полмира изрыли и вал возвели,
Чтоб от востока тут звезд караваны идти не могли?

Пышет вершина?.. пылает! Иль это горит Цареград?
Или в то время, как ночь облекается в темный халат,
Всем тут мирам, рассекающим море природы сквозь мрак,
В куполе неба аллах воздвигает свой светлый маяк?

Мирза

Там?.. О, я был там: зима там сидит, и мог видеть я тут,
Как все источники воду из рук у ней клевами пьют;
Там при дыханье из уст моих иней и снег вылетал;

Там и орлы не бывали; там гром в колыбели дремал,
Тучи туда не вторгались: была над чалмой лишь звезда
Там у меня. Чатырдаг — это.

Пилигрим

А!
ВИД ГОР ИЗ СТЕПЕЙ КОЗЛОВА

/Перевод М. Лермонтова /
Пилигрим

Аллах ли там среди пустыни
Застывших волн воздвиг твердыни,
Притоны ангелам своим;
Иль Дивы, словом роковым,
Стеной умели так высоко
Громады скал нагромоздить,
Чтоб путь на север заградить
Звездам, кочующим с востока?
Вот свет все небо озарил:
То не пожар ли Царяграда?
Иль бог ко сводам пригвоздил
Тебя, полночная лампада,
Маяк спасительный, отрада
Плывущих по морю светил?

Мирза

Там был я, там со дня созданья
Бушует вечная метель;
Потоков видел колыбель,
Дохнул, и мерзнул пар дыханья.
Я проложил мой смелый след,
Где для орлов дороги нет,
И дремлет гром над глубиною,
И там, где над моей чалмою

Одна сверкала лишь звезда,
То Чатырдаг был...

Пилигрим


А!..

ВИД ГОР ИЗ СТЕПЕЙ КОЗЛОВА
/Перевод В. Левика /

Пилигрим и мирза

Пилигрим


Аллах ли твердь воздвиг из ледяных громад,
Иль трон из мерзлых туч поставил серафимам?
Иль четверть суши Див* нагромоздил над Крымом,
Чтоб звездам путь пресечь с восхода на закат?

Какое зарево! Ужель горит Царьград?*
Иль там, где сходит ночь и мгла клубится дымом,
Аллах, чтобы светить мирам неисчислимым,
Украсил небосвод ярчайшей из лампад?

Мирза


Там был я. Там Зима сидит на льдистой круче.
Я лишь дохнул — и льдом покрылась борода.
Там клювы родников буравят наст колючий.

Там нет орлам пути, но я взошел туда.
И пусто было там. Лишь проплывали тучи,
И подо мной был мир, а надо мной — звезда.
То Чатырдаг!*

Пилигрим

А-а!!


BAKCZYSARAJ

Jeszcze wielka, już pusta Girajów dziedzina!
Zmiatane czołem baszów ganki i przedsienia,
Sofy, trony potęgi, miłości schronienia
Przeskakuje szrańcza, obwija gadzina.

Skróś okien różnofarbnych powoju roślina,
Wdzierając się na głuche ściany i sklepienia,
Zajmuje dzieło ludzi w imię przyrodzenia
I pisze Balsazara głoskami "RUINA".

W środku sali wycięte z marmuru naczynie;
To fontanna haremu, dotąd stoi cało
I perłowe łzy sącząc woła przez pustynie:

"Gdzież jesteś, o miłości, potęgo i chwało?
Wy macie trwać na wieki, Źródło szybko płynie,
O hańbo! wyście przeszły, a żródło zostało".
БАХЧИСАРАЙСКИЙ ДВОРЕЦ
/Перевод А. Илличевского/
Наследье ханов! ты ль добыча пустоты?
Змей вьется, гады там кишат среди свободы,
Где рабство прах челом смешало в древни годы,
Где был чертог прохлад, любви и красоты!

В цветные окна плющ проросшие листы
Раскинув по стенам и занавесив своды,
Создание людей во имя взял природы,
И пишет вещий перст: развалина! Лишь ты,

Фонтан гарема, жив средь храмин, мертвых ныне,
Перловы слезы льешь, и слышится, в пустыне
Из чаши мраморной журчит волна твоя:

«Где пышность? Где любовь? В величии, в гордыне
Вы мнили веки жить — уходит вмиг струя;
Но ах! не стало вас; журчу, как прежде, я».
БАХЧИСАРАЙ
/Перевод В. Бенедиктова/
Еще велик, но пуст дворец Бахчисарая.
Челом пашей здесь пыль обметена — и вот
На тех диванах, где мощь нежилась людская,
То скачет саранча, то гадина ползет.

В цветные окна плющ ворвался, и на своды,
На стены дерзко взлез, и, человека трон
Заняв, во имя здесь владычицы-природы,
Как новый Валтасар, «руина» пишет он.

Средь залы мраморный ковчег стоит доныне:
Фонтан гарема здесь; источник уцелел,
Он точит перлы слез и говорит в пустыне:

«Где ты, земная власть, где выспренний удел?
Где роскошь и любовь? — Поток ваш бурно мчался,
Но — вы минули здесь! А водный ток — остался».
БАХЧИСАРАЙ
/Перевод С. Соловьева/


Велик, но запустел Гиреев дом могучих!
Еще следы пашей хранят софы и пол,
Но скачет саранча и змей ползет, где цвел
Престол могущества, приют лобзаний жгучих.

Сквозь окна тянутся побеги трав колючих
По сводам стен глухих. Природы произвол
Победу празднует, и видится глагол
«Развалины и прах» на прежде грозных кручах.

Средь зала мраморный белеет водомет:
Фонтан гарема цел; один среди пустыни
Росой жемчужных слез он плещет и поет:

«О, где же вы, любовь, могущество, гордыня?
Вы мнили пережить журчанье этих вод...
О стыд! Вы все прошли, а я струюсь доныне!»

БАХЧИСАРАЙ*
/Перевод В. Левика /


Безлюден пышный дом, где грозный жил Гирей.
Трон славы, храм любви — дворы, ступени, входы,
Что подметали лбом паши в былые годы, —
Теперь гнездилище лишь саранчи да змей.

В чертоги вторгшийся сквозь окна галерей,
Захватывает плющ, карабкаясь на своды,
Творенья рук людских во имя прав природы,
Как Валтасаров перст, он чертит надпись: "Тлей!"*

Не молкнет лишь фонтан в печальном запустенье —
Фонтан гаремных жен, свидетель лучших лет,
Он тихо слезы льет, оплакивая тленье:

О слава! Власть! Любовь! О торжество побед!
Вам суждены века, а мне — одно мгновенье.
Но длятся дни мои, а вас — пропал и след.


БАХЧИСАРАЙ
/Перевод В. Коробова /
Величествен и пуст дворец, где жил Гирей.

Роскошной жизни след заткала паутина.

Где пыль сметали лбом по воле господина —

Гнездится саранча, пристанище для змей.
Разросся дикий плющ в пролетах галерей

И чертит письмена... Унылая картина!

То Валтасара знак таинственный «РУИНА»

Природа нанесла на все дела людей.
Один фонтан журчит как прежде в полдень синий.

Роняя жемчуг слез над чашею резной,

Разносит голос он в безжизненной пустыне:
О слава, власть, любовь, что здесь текли рекой!

Иссякли скоро вы, а я струюсь доныне,

Тревожа — о позор! — безмолвия покой.

BAKCZYSARAJ W NOCY

Rozchodzą się z dżamidów pobożni mieszkańce,
Odgłos izanu w cichym gubi się wieczorze,
Zawstydziło się licem rubinowym zorze,
Srebrny król nocy dąży spocząć przy kochance.

Błyszczą w haremie niebios wieczne gwiazd kagańce,
Śród nich po safirowym żegluje przestworze
Jeden obłok, jak senny łabędŹ na jeziorze,
Pierś ma białą, a złotem malowane krańce.

Tu cień pada z menaru i wierzchu cyprysa,
Dalej czernią się kołem olbrzymy granitu,
Jak szatany siedzące w dywanie Eblisa

Pod namiotem ciemności; niekiedy z ich szczytu
Budzi się błyskawica i pędem farysa
БАХЧИСАРАЙ НОЧЬЮ
/Перевод В. Бенедиктова/
Расходится после молитвы народ;
Отзвучье изана последнее млеет;
Стыдливой невестой заря пламенеет:
Сребристый жених к ее ложу идет.

В гареме небес — в этом море бездонном —
Являются звезды, и облако там
Одно только плавает лебедем сонным:
Грудь белая, пух золотой по краям.

Там — тень минарета, там — тень кипариса,
Там — дальше — чернеют граниты кругом,
Как злобные духи в совете Эвлиса,

Накрытые ночи глубоким шатром, —

С них молния, спрянув размахом фариса,

Сверкнула и тонет в пространстве немом.
БАХЧИСАРАЙ НОЧЬЮ
/Перевод С. Соловьева/


Народ расходится; джамиды опустели;
Изана замер звук в вечерней тишине,
Заря стыдливая — в рубиновом огне,
Сребристой ночи царь спешит к ее постели.

Зажжен гарем небес: повсюду заблестели
Лампады вечных звезд; в сапфирной вышине,
Как лебедь дремлющий, белея на волне,
Повисло облако, его края зардели.

А там, где минарет и черный кипарис
Отбрасывают тень, граниты-исполины,
Как дьяволы в дворце Эвлиса, собрались

По кровом сумрака. Порою с их вершины
Зарница рдяная несется, как Фарис,
И гаснет в голубом молчании долины.

БАХЧИСАРАЙ НОЧЬЮ
/Перевод В. Левика /


Умолк в мечети гул, расходится народ.
Изан уж не звучит*, земля почиет в мире,
К рубиновой заре в серебряной порфире
Царь ночи, как жених к возлюбленной, идет,

Гаремом звезд его зажегся небосвод.
Одно лишь облачко в лазоревом эфире,
Как лебедь белая среди зеркальной шири,
Каймою золотой повитое, плывет.

А на дорогу тень легла от кипариса.
Над кровлей — минарет. За ним — громады гор,
Черны, как дьяволы в судилище Эвлиса.*

Внезапно молния, пугая робкий взор,
С вершины прянула и, с быстротой Фариса,*
Зигзагом рассекла лазурной тьмы простор.



БАХЧИСАРАЙ НОЧЬЮ
/Перевод В. Коробова /
Молитвы голос смолк и опустел меджид,

Народ расходится, угас призыв изана.

К рубиновой заре — наложнице желанной —

В плаще из серебра царь полночи спешит.
Узором ярких звезд шатёр небес расшит.

Там, посреди светил и млечности туманной,

Белеет облако с каймою златотканной —

Так лебедь царственный по озеру скользит.
От минарета тень и тень от кипариса,

Сплетаясь, падают. Залит луною двор.

И полукружием, как дьяволы Эвлиса,
Чернеют мрачные зубцы гранитных гор,

Где, пробудившись вдруг, с проворностью Фариса

Вонзает молния копье свое в простор.

GRÓB POTOCKIEJ

W kraju wiosny, pomiędzy rozkosznymi sady,
Uwiędłaś, młoda różo! bo przeszłości chwile,
Ulatując od ciebie jak złote motyle,
Rzuciły w głębi serca pamiątek owady.

Tam na północ ku Polsce świecą gwiazd gromady,
Dlaczegoż na tej drodze błyszczy się ich tyle?
Czy wzrok twój ognia pełen, nim zgasnął w mogile,
Tam wiecznie lecąc jasne powypalał ślady?

Polko! — i ja dni skończę w samotnej żałobie;
Tu niech mi garstkę ziemi dłoń przyjazna rzuci.
Podróżni często przy twym rozmawiają grobie,

I mnie wtenczas dźwięk mowy rodzinnej ocuci;
I wieszcz, samotną piosnkę dumając o tobie,
Ujrzy bliską mogiłę i dla mnie zanuci.

ГРОБНИЦА ПОТОЦКОЙ
/Перевод В. Бенедиктова/
О роза юная! В садах, средь упоенья,
Ты сгибла. Прошлого счастливые мгновенья,
Вспорхнув, как мотыльки, от сердца твоего,
Пыль едкую оставили в глуби его.

Туда, на север, все стремятся звезды — к Польше.

Но отчего ж в тот край они теснятся больше?
Не взор ли твой, пока горел в нем божий свет,
Чрез небо шел туда и выжег звездный след?

И мой здесь грустный век в уединенье минет,

И пусть тут горсть земли на гроб мой дружба кинет!

Порой меж странников беседа тут идет, —

Меня родная речь здесь, может быть, разбудит;
Когда ж тебе поэт слагать здесь песню будет —
Вблизи узрев мой холм, и мне пусть пропоет.
ГРОБНИЦА ПОТОЦКОЙ
/Перевод Ф. Вермеля/


В краю весны среди цветений и услад
Увяла рано ты, о роза молодая,
Затем, что мотыльки былого, улетая,
Оставили в тебе воспоминаний яд.

На север, к Польше, — там мирьяды звезд горят, —
— Откуда в небесах дорога огневая?
Иль это пламенем негаснущим пылая,
Навеки выжег след твой безутешный взгляд?

О полька! — кончу дни и я в тоске унылой.
Здесь, близ тебя, мой прах пусть дружба погребет.
Из Польши путники ль сберутся над могилой,

Родимой речи звук мой сон на миг прервет.
А если вдохновит певца твой образ милый,
Он, видя близкий холм, и обо мне споет.

ГРОБНИЦА ПОТОЦКОЙ
/Перевод С. Соловьева/


В краю весны, где все — очарованье,
О роза юная, твой цвет поблек,
Умчалось прошлое, как мотылек,
Но сердце жгла змея воспоминанья.

На полночь, к Польше звездное сиянье
Уводит взор... все ярче их поток...
Нетленный пламень глаз твоих зажег
Огнистый след на небесах изгнанья.

И я поляк. Я кончу жизнь вдали
От родины, средь одиноких жалоб,
Но все-таки душа моя желала б

Иметь на гроб хоть горсть родной земли!
Родная речь порою мне звучала б,
Когда бы здесь скитальца погребли.

ГРОБНИЦА ПОТОЦКОЙ*
/Перевод В. Левика /

Здесь увядала ты, цветок родной земли!
Промчавшись мотыльков чредой золотокрылой,
В твой мир года весны и молодости милой,
Как тайного червя, о прошлом боль внесли.

Дугою к северу милльоны звезд взошли,
Кто мог в одну стезю их слить волшебной силой?
Не ты ль огнем очей, потушенных могилой,
На Польшу яркий путь зажгла в ночной дали?

Как ты, о полька, здесь я кончу дни в забвенье,
Но, может быть, мой холм найдет безвестный друг,
Пришедший навестить твое уединенье,

И польской речи я родной услышу звук,
И в песне о тебе строкою вдохновенной
Поэт грядущих дней почтит мой прах смиренный.


ГРОБНИЦА ПОТОЦКОЙ
/Перевод Н. Ушакова/
В краю весны, как роза молодая,
Увяла ты, и дней печальных рой,
Как  мотыльки,  исчез перед тобой,
И я грущу, былое вспоминая.


А жарких звезд кочующая стая
Горит вдали над нашей стороной:
Быть может, небо ты прожгла слезой,
Горячий взор к отчизне устремляя.


Мы — земляки! И я, тоской томим,
Умру, где с пилигримом пилигрим
Ведут беседу у твоей могилы.


И путник из родной страны придет,
И я проснусь от звука речи милой,
Которая о нас с тобой поет.

ГРОБНИЦА ПОТОЦКОЙ
/Перевод В. Коробова /
Среди густых садов, в расцвете юных лет,

Одна из лучших роз осыпалась, увяла!

Как стая мотыльков в дне золотом пропала,—

Так молодость прошла, оставив грусти след.
На севере горит над Польшей гроздь планет.

Откуда столько звезд так ярко засверкало?

Не твой ли это взор, который смерть украла,

Зажегся в небесах, преобразившись в свет?
О полька! Я, как ты, окончу жизни дни

От родины вдали... Найду я здесь забвенье,

И, может, кто-нибудь в кладбищенской тени
Беседой оживит немое запустенье:

Звучит родная речь — ты оживешь в ней, и

Воскресну в слове я хотя бы на мгновенье.

MOGIŁY HAREMU
PRIVATE
Mirza do Pielgrzyma
Tu z winnicy miłości niedojrzałe grona
Wzięto na stół Allacha; tu perełki Wschodu,
Z morza uciech i szczęścia, porwała za młodu
Truna, koncha wieczności, do mrocznego łona.

Skryła je niepamięci i czasu zasłona,
Nad nimi turban zimny błyszczy śród ogrodu,
Jak buńczuk wojska cieniów, i ledwie u spodu
Zostały dłonią giaura wyryte imiona.

O wy, róże edeńskie! u czystości stoku
Odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami,
Na wieki zatajone niewiernemu oku.

Teraz grób wasz spójrzenie cudzoziemca plami,
Pozwalam mu, — darujesz, o wielki Proroku!
On jeden z czudzoziemców poglądał ze łzami.
МОГИЛЫ ГАРЕМА
/Перевод В. Бенедиктова/
Мирза к пилигриму

Здесь из виноградника гроздья недоспелые
Взяты в снедь аллахову беспощадной силою.
Здесь — средь моря счастия — скрыты перлы белые
Раковиной вечности — мрачною могилою;

Кроет их склеп времени и забвенья пыльного,
И чалмы, что видны здесь, жизнью не колышутся,
Словно бунчуки они войска замогильного;
Вскользь, внизу, гяурами имена их пишутся.

Розы сада райского! Вы, едва развитые,
Отцвели безвременно, навсегда закрытые
Листьями стыдливости от очей неверного.

Гроб ваш здесь позорится чужеземца зрением...
Я позволил: чувствую груз греха безмерного...
Но — из чуждых он один смотрит с умилением.
МОГИЛЫ ГАРЕМА
/Перевод Ф. Вермеля/

Здесь с гибких лоз любви незрелый виноград
К аллахову столу был срезан волей рока,
Из моря счастия и неги и услад
Похитил мрачный гроб жемчужины Востока.

Забвеньем вкруг могил цветущий дышит сад.
Тюрбан над плитами маячит издалека,
Как призраков бунчук, и временем жестоко
Истерты имена. Едва найдет их взгляд.

О розы райские! Вы отцвели не в срок
Над током чистоты, листвой стыда обвиты,
И взгляд неверного проникнуть к ним не мог.

Теперь один из них пришел в приют забытый.
Ему позволил я — прости меня, пророк!
Ведь со слезами он глядит на эти плиты.
МОГИЛЫ ГАРЕМА
/Перевод С. Соловьева/


Мирза страннику


Здесь на лозе любви незрелый и зеленый
К столу Аллахову был срезан виноград,
И невод вечности со дна морских услад
Пленил жемчужины в глухое смерти лоно.

Закон забвения здесь правит непреклонно;
Тюрбан холодных плит оберегает сад,
Как войско призраков... едва заметен ряд
Имен, иссеченных рукой иноплеменной.

О розы райские! Дни ваши отцвели
Под листьями стыда у чистого потока,
И взоры чуждые вас видеть не могли.

Теперь на гроб глядит пришлец земли далекой...
Позволил это я. Пророк, прости, внемли!
Но прослезился он, вздохнув с тоской глубокой.

МОГИЛЫ ГАРЕМА*
/Перевод В. Левика /

Мирза – пилигриму

До срока срезал их в саду любви аллах,
Не дав плодам созреть до красоты осенней.
Гарема перлы спят не в море наслаждений,
Но в раковинах тьмы и вечности — в гробах.

Забвенья пеленой покрыло время прах;
Над плитами — чалма, как знамя войска теней;* 
И начертал гяур для новых поколений*
Усопших имена на гробовых камнях.

От глаз неверного стеной ревнивой скрыты,
У этих светлых струй, где не ступал порок,
О розы райские, вы отцвели, забыты.

Пришельцем осквернен могильный ваш порог,
Но он один в слезах глядел на эти плиты,
И я впустил его — прости меня, пророк!


МОГИЛЫ ГАРЕМА
/Перевод В. Коробова /
Мирза — Пилигриму

Здесь с гибких лоз любви был срезан виноград,

Который не дозрел по прихоти Аллаха.

Здесь жемчуг юных жен, став горсткой пыли, праха,

Лег в раковины тьмы из моря нег, услад.
Покрылся пеленой забвенья скорбный сад.

Гранитная чалма — как символ власти, страха.

Что начертал гяур, то не избегнет краха:

Поблекли имена — иссек их дождь и град.
О цвет эдемских роз! Подобно лепесткам

Опали вы в саду невинности до срока.

Никто не осквернит вас жадным взглядом там.
А ныне дочерей поблекшего востока

Тревожит киафир 
... Поверил я слезам,

Впустив его сюда. Минуй нас гнев пророка!

BAJDARY
Wypuszczam na wiatr konia i nie szczędzę razów;
Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku
U nóg mych płyną, giną jak fale potoku;
Chcę odurzyć się, upić tym wirem obrazów.

A gdy spieniony rumak nie słucha rozkazów,
Gdy świat kolory traci pod całunem mroku,
Jak w rozbitym zwierciedle, tak w mym spiekłym oku
Snują się mary lasów i dolin, i głazów.

Ziemia śpi, mnie snu nie ma; skaczę w morskie łona,
Czarny, wydęty bałwan z hukiem na brzeg dąży,
Schylam ku niemu czoło, wyciagam ramiona,

Pęka nad głową fala, chaos mię okrąży;
Czekam, aż myśl, jak łódka wirami kręcona,
Zbłąka sie i na chwilę w niepamięć pogrąży.

БАЙДАРЫ
/Перевод В. Бенедиктова/
На ветер пускаю коня и бича не жалею;
Леса, и долины, и скалы мелькают: лечу.
Как волны, несутся они пред зеницей моею:
Вихрь образов пью — охмелеть, обезуметь хочу.

Становится ль конь, утомясь, непокорен приказам,
Лобзаемы сумраком виды ль потускнуть хотят —   
Разбитым стал зеркалом глаз мой: летят
Леса, и долины, и скалы в мечтах перед глазом.

Всё спит, — не усну я. Вот море! Кидаюсь в него —
И с гиком вал черный гоню, пру я в берег его,
Чело под него наклонил я и вытянул руки...

Вот он над моей головой разорвался!.. Средь волн
Я жду: закружится мой ум, как под вихрями челн...
Пускай хоть на миг я избавлюсь от мысли, от муки!
БАЙДАРСКАЯ ДОЛИНА
/Перевод А. Н. Майкова/
Скачу, как бешеный, на бешеном коне;
Долины, скалы, лес мелькают предо мною,
Сменяясь, как волна в потоке за волною...
Тем вихрем образов упиться — любо мне!
Но обессилел конь. На землю тихо льется
Таинственная мгла с темнеющих небес,
А пред усталыми очами всё несется
Тот вихорь образов — долины, скалы, лес...
Всё спит, не спится мне — и к морю я сбегаю;
Вот с шумом черный вал подходит, жадно я
К нему склоняюся и руки простираю...
Всплеснул, закрылся он; хаос повлек меня —
И я, как в бездне челн крутимый, ожидаю,
Что вкусит хоть на миг забвенья мысль моя.
БАЙДАРЫ*
/Перевод В. Левика /

Нещадно бью коня — летим во весь опор.
Земля плывет у ног и льнет к его копытам
То лесом, то тропой, то вздыбленным гранитом,
Движеньем образов пьяня мой дух и взор.

Конь в мыле, он храпит, не слушается шпор.
Мне ветер жжет лицо. Как в зеркале разбитом,
Бесцветные во тьме уже пятном размытым
Мелькают призраки лесов, долин и гор.

Мир спит, но я не сплю. Вот море предо мною.
На берег вал идет, как черная стена.
Я, руки вытянув, склонясь, иду к прибою.

Гремит, накрыв меня, и рушится волна.
О, если бы, как челн, закруженный стремниной.
Могла исчезнуть мысль хотя б на миг единый!
БАЙДАРЫ 
/Перевод А. Ревича/

Гоню я скакуна, и он летит, как птица;
Долины, скалы, лес мелькающей чредой,
Как за волной волна, бегут передо мной;
Потоком образов я тороплюсь упиться.

Весь в мыле бедный конь, на горы мрак ложится,
И под покровом тьмы померк простор земной,
Но, словно в зеркале разбитом, мир дневной —
Поток лесов и скал — в моих глазах дробится.

Спит мир, лишь я не сплю. Спускаюсь к морю с гор;
Грохочет черный вал, на камни набегая;
Склоняюсь перед ним и руки распростер;

Обрушилась волна, в глубины увлекая;
Я жду, что разум мой, как в омуте ладья,
Закружится на миг в пучине забытья.


БАЙДАРЫ
/Перевод В. Коробова /
Пускаю вскачь коня, взметая пыль дорог!

Без жалости в пылу сильней вонзаю шпоры —

Волною набегут леса, долины, горы.

Лечу! Вокруг меня бурлит цветной поток.
Разгоряченный конь от скачки изнемог.

Когда ж иссякнет свет и скроет мрак просторы,

Осколками зеркал мои дробятся взоры:

Как призрак, внешний мир в них зыбок и далек.
Покоится земля... Лишь я не сплю один,

Разверзнувшись вдали, зовет морское лоно,

Склоняюсь перед ним, тянусь к нему с вершин, —
Навстречу черный вал стеной встает со стоном.

О, если б мысль моя, как челн среди глубин,

Забвение нашла в той бездне непреклонной!

ALUSTA W DSIEŃ
Już góra z piersi mgliste otrząsa chylaty,
Rannym szumi namazem niwa złotokłosa,
Kłania się las i sypie z majowego włosa,
Jak z różańca chalifów, rubin i granaty.

Łąka w kwiatach, nad łąką latające kwiaty,
Motyle różnofarbne, niby tęczy kosa,
Baldakimem z brylantów okryły niebiosa;
Dalej sarańcza ciągnie swój całun skrzydlaty.

A kędy w wodach skała przegląda się łysa,
Wre morze i odparte z nowym szumem pędzi;
W jego szumach gra światło jak w oczach tygrysa,

Sroższą zwiastując burzę dla ziemskiej krawędzi;
A na głębinie fala lekko się kołysa
I kąpią się w niej floty i stada łabędzi.
АЛУШТА ДНЕМ
/Перевод В. Бенедиктова/
Гора с своих плеч уже сбросила мглистый халат,
В полях зашептали колосья — читают намазы,
И молится лес, и в кудрях его майских блестят,
Как в четках калифа, рубины, гранаты, топазы.

Цветами осыпан весь луг, из летучих цветков
Висит балдахин — это рой золотых мотыльков!
Сдается, что радуга купол небес обогнула!
А там саранча свой крылатый кортеж потянула.

Там злится вода, отбиваясь от лысой скалы;

Отбитые, снова штурмуют утес тот валы;

Как в тигра глазах, ходят искры в бушующем море:

Скалистым прибрежьям они предвещают грозу, —

Но влага морская колышется тихо внизу:

Там лебеди плавают, зыблется флот на просторе.
АЛУШТА ДНЕМ
/Перевод А. Н. Майкова/
Пред солнцем гребень гор снимает свой покров,
Спешит свершить намаз свой нива золотая,
И шелохнулся лес, с кудрей своих роняя,
Как с ханских четок, дождь камней и жемчугов;
Долина вся в цветах. Над этими цветами
Рой пестрых бабочек — цветов летучих рой —
Что полог зыблется алмазными волнами;
А выше — саранча вздымает завес свой.
Над бездною морской стоит скала нагая.

Бурун к ногам ее летит и, раздробясь

И пеною, как тигр глазами, весь сверкая,
Уходит с мыслию нагрянуть в тот же час.
Но море синее спокойно — чайки реют,
Гуляют лебеди и корабли белеют.
АЛУШТА ДНЕМ*
/Перевод В. Левика /

С горы упал туман, как сброшенный халат.*
Шумит, намаз творя, пшеница золотая,*
Кладет поклоны лес, порой с кудрей роняя,*
Как с четок дорогих, рубин или гранат.

В цветах земля. Цветы взлетают и парят:
Алмазным пологом все небо закрывая,
Порхают бабочки, как радуга живая,
И сушит стрекоза крылатый свой наряд.

Лишь там, где лысый кряж глубоко вдался в море,
Отпрянет и на штурм идет опять волна,
Угрозу для земли тая в своем напоре.

Как тигра хищный глаз, мерцает глубина.
А дальше — гладь и блеск, и в голубом просторе
Играют лебеди близ мирного челна.
АЛУШТА ДНЕМ
 /Перевод А. Ревича/

С горы упал туман, как сброшенный халат.
Шумит, намаз творя, пшеница золотая,
Кладет поклоны лес, порой с кудрей роняя,
Как с четок дорогих, рубин или гранат.

В цветах земля. Цветы взлетают и парят:
Алмазным пологом все небо закрывая,
Порхают бабочки, как радуга живая,
И сушит стрекоза крылатый свой наряд.

Лишь там, где лысый кряж глубоко вдался в море,
Отпрянет и на штурм идет опять волна,
Угрозу для земли тая в своем напоре.

Как тигра хищный глаз, мерцает глубина.
А дальше — гладь и блеск, и в голубом просторе
Играют лебеди близ мирного челна.

АЛУШТА ДНЕМ
/Перевод В. Коробова /
Сползли к подножью гор покровы влажной мглы.

Шумят, намаз творя, колосья золотые.

Плоды роняет лес — рубины дорогие,

Что в свете дня горят, как четки у муллы.
Поляна вся в цветах. Прозрачны и светлы,

Как радуга, висят над ней цветы живые:

Цикады, мотыльки, стрекозы голубые, —

Природы пестрый мир, сокровища Аллы.
А там, где волн прибой у лысых скал кипит,

И, отраженный, вновь на берег напирает,

На пене солнца луч искрится и горит —
Зрачков тигринных блеск из глубины мерцает.

И в море далеко над парусом парит

Беспечно стая птиц. Корабль проплывает.

ALUSZTA W NOCY
Rzeźwią się wiatry, dzienna wolnieje posucha,
Na barki Czatyrdachu spada lampa światów,
Rozbija się, rozlewa strumienie szkarłatów
I gaśnie. Błędny pielgrzym ogląda się, słucha:

Już góry poczerniały, w dolinach noc głucha,
Źródła szemrzą jak przez sen na łożu z bławatów;
Powietrze tchnące wonią, tą muzyką kwiatów,
Mówi do serca głosem tajemnym dla ucha.

Usypiam pod skrzydłami ciszy i ciemnoty;
Wtem budzą mię rażące meteoru błyski,
Niebo, ziemię i góry oblał potop złoty!

Nocy wschodnia! ty na kształt wschodniej odaliski
Pieszczotami usypiasz, a kiedym snu bliski,
Ty iskrą oka znowu budzisz do pieszczoty.
АЛУШТА НОЧЬЮ
/Перевод В. Бенедиктова/
Дышится легче мне — дол ветерком освежился.
Светоч небесный к плечам Чатырдага склонился,
Пурпура розлил потоки, и вот — он угас;
У пилигрима на страже и ухо, и глаз.

Горы чернеют, в долинах всё мрачно и глухо;
Шепчут ручьи, как сквозь сон, посреди васильков:
Запах их, музыка этих душистых цветов —
Сладкий, сердечный язык, утаенный от слуха!

Тишь с темнотою! Под ними уснул бы я скоро,
Но поражен вдруг я блеском: то блеск метеора!
Мир охватил весь и небо потоп золотой.

Ночь! Средь соблазнов востока и ты — одалиска.
Негой баюкаешь ты, а коль сон уже близко,
К новой ты неге зовешь, нарушая покой.
АЛУШТА НОЧЬЮ
/Перевод И. Бунина /

Повеял ветерок, прохладою лаская,
Светильник мира пал с небес на Чатырдаг.
Разбился, расточил багрянец на скалах
И гаснет. Тьма растет, молчанием пугая.

Чернеют гребни гор, в долинах ночь глухая,
Как будто в полусне, журчат ручьи впотьмах;
Ночная песнь цветов — дыханье роз в садах —

Беззвучной музыкой плывет, благоухая.

Дремлю под темными крылами тишины;
Вдруг метеор блеснул — и, ослепляя взоры,
Потопом золота залил леса и горы.

Ночь! одалиска-ночь! Ты навеваешь сны,
Ты гасишь лаской страсть, но лишь она утихнет —
Твой искрометный взор тотчас же снова вспыхнет!



АЛУШТА НОЧЬЮ
/Перевод В. Левика /

Дохнуло свежестью. Дневной свершив дозор,
Упал на Чатырдаг светильник мирозданья,
Разбился, льет поток пурпурного сиянья
И гаснет. Путник вдаль вперил тревожный взор.

На долы ночь сошла. Черны уступы гор.
Все дремлет. В синей мгле слышней ручья дыханье.
И, словно музыка, цветов благоуханье
С душой таинственный заводит разговор.

Я сплю под крыльями безмолвия ночного.
Вдруг метеор блеснул, и, светом пробужден,
Я вижу в зареве и лес и небосклон.

Ночь! Одалиска-ночь! Ты вновь ласкать готова.
Ты, негой усыпив, зовешь для неги снова
И взором огненным желанный гонишь сон.


АЛУШТА НОЧЬЮ
/Перевод В. Коробова /
Вечерней свежестью повеял ветерок.

Светильник мира пал на плечи Чатырдага,

Разбился — пролилась огнем пурпурным влага

И гаснет. Пилигрим один среди дорог:
Внезапно сумраком покрылся гор чертог,

Ручей залепетал в цветах на дне оврага,

Но музыку цветов и влажных трав из мрака

Расслышать в тишине я сердцем только смог.
В глубокий клонит сон. Созвездья зажжены.

Мгновенье — мрак пронзен стрелою метеора:

Дождь золотой осыпал лес, долины, горы...
О ночь восточная! Навеяв лаской сны,

Как одалиска, ты зовешь горящим взором

И страсти будишь вновь на ложе тишины.

CZATYRDACH
PRIVATE
Mirza
Drżąc muślemin całuje stopy twej opoki,
Maszcie krymskiego statku, wieki Czatyrdachu!
O minarecie świata! o gór padyszachu!
Ty, nad skały poziomu uciekłszy w obłoki,

Siedzisz sobie pod bramą niebios, jak wysoki
Gabryjel pilnujący edeńskiego gmachu;
Ciemny las twoim płaszczem, a janczary strachu
Twój turban z chmur haftują błyskawic potoki.

Nam czy slońce dopieka, czyli mgła ocienia,
Czy sarańcza plon zetnie, czy giaur pali domy —
Czatyrdachu, ty zawsze głuchy, nieruchomy,

Między światem i niebem jak drogman stworzenia,
Podesławszy pod nogi ziemie, ludzi, gromy,
Słuchasz tylko, co mówi Bóg do przyrodzenia.
ЧАТЫРДАГ
/Перевод В. Бенедиктова/
В страхе лобзают пяту твою чада пророка.

Крым кораблем будь — ты мачта ему: целый свет

Ты осенил, Чатырдаг, ты — земли минарет!

Гор падишах! Как над миром взлетел ты высоко!

Мнится, эдема врата принял ты под надзор,

Как Гавриил. Темен плащ твой — то лес горделивый!

И янычары свирепые — молний извивы —

Шьют по чалме твоей, свитой из туч, свой узор.

Солнце ль печет нас, во мраке не зрим ничего мы,
Нивы ль нам ест саранча, иль гяур выжег домы —
Ты, Чатырдаг, неподвижен и глух ко всему.

Ты, между небом и миром служа драгоманом,
Под ноги гром подостлав и весь дол с океаном,
Внемлешь, к созданию бог что гласит своему.
ЧАТЫРДАГ
/Перевод В. Ходасевича/
Трепещет мусульман, стопы твои лобзая.
На крымском корабле ты — мачта, Чатырдаг!
О мира минарет! Гор грозный падишах!
Над скалами земли до туч главу вздымая,

Как сильный Гавриил перед чертогом рая,
Воссел недвижно ты в небесных воротах.
Дремучий лес — твой плащ, а молньи сеют страх,
Твою чалму из туч парчою расшивая.

Нас солнце пепелит; туманом дол мрачим;
Жрет саранча посев; гяур сжигает домы, —
Тебе, о Чатырдаг, волненья незнакомы.

Меж небом и землей толмач, — к стопам своим
Повергнув племена, народы, земли, громы,
Ты внемлешь только то, что бог глаголет им.

ЧАТЫРДАГ
/Перевод И. Бунина /


Склоняюсь с трепетом к стопам твоей твердыни,
Великий Чатырдаг, могучий хан Яйлы!
О мачта крымских гор! О минарет Аллы!
До туч вознесся ты в лазурные пустыни

И там стоишь один, у врат надзвездных стран,
Как грозный Гавриил у врат святого рая.
Зеленый лес — твой плащ, а тучи — твой тюрбан,
И молнии на нем узоры ткут, блистая.

Печет ли солнце нас, плывет ли мгла, как дым,
Летит ли саранча, иль жжет гяур селенья —
Ты, Чатырдаг всегда и нем и недвижим.

Бесстрастный драгоман всемирного творенья,
Поправ весь дольний мир подножием своим,
Ты внемлешь лишь Творца предвечные веленья!

ЧАТЫРДАГ
/Перевод В. Левика /

Мирза


Великий Чатырдаг, созвездий горних брат,
Утесов падишах* и минарет вселенной!
Целую трепетно, ислама сын смиренный,
Подошвы скал твоих, заоблачных громад.

Ты словно Гавриил на страже райских врат,*
И темный лес — твой плащ, и снег — тюрбан надменный,
И, янычары бурь, свой жемчуг драгоценный
Вплетают молнии в твой сумрачный наряд.

Палит ли солнце нас, легла ли ночь на дол,
Жрет саранча наш хлеб, гяур ли жжет селенья,
Бессмертный драгоман всего миротворенья,

Недвижный и немой и чуждый здешних зол,
Поправ грома, людей, их жалкие владенья,
Ты слушаешь творца таинственный глагол.
ЧАТЫРДАГ
/Перевод В. Василенко/

Я мусульманином клонюсь у ног твердыни
твоей, о Чатырдаг! Ты минарет вселенной,
властитель дивных гор, ты в небо неизменно
и в облака несешь покой своей пустыни!

Воссев, как Гавриил у рая, чьи святыни
он стережет давно, ты рядом с ним, надменный,
тяжелый лес твой плащ и молний блеск мгновенный
твою чалму изрыл и ужас льет поныне.

Печет ли солнца зной иль мгла тебя скрывает,
а саранча посев нив наших пожирает,
гяур селенья жжет, всё для тебя мгновенье!

Ты над громами стал могучий и тяжелый!
И слушаешь одни лишь грозные глаголы,
что иногда Аллах шлет своему творенью!

PIELGRZYM
U stóp moich kraina dostatków i krasy,
Nad głową niebo jasne, obok piękne lice;
Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice
Dalekie, i — niestety! jeszcze dalsze czasy?

Litwo! piały mi wdzięczniej twe szumiące lasy
Niż słowiki Bajdaru, Salhiry dziewice;
I weselszy deptałem twoje trzęsawice
Niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki! tak różna wabi mię ponęta!
Dlaczegoż roztargniony wzdycham bez ustanku
Do tej, którą kochałem w dni moich poranku?

Ona w lubej dziedzinie, która mi odjęta,
Gdzie jej wszystko o wiernym powiada kochanku;
Depcąc świeże me ślady czyż o mnie pamięta?
ПИЛИГРИМ
/Перевод И. Козлова/
Роскошные поля кругом меня лежат;
Играет надо мной луч радостной денницы;
Любовью дышат здесь пленительные лицы;
Но думы далеко к минувшему летят.

Напевом милым мне дубравы там шумят,
Байдары соловей, сальгирские девицы,

Огнистый ананас и яхонт шелковицы
Твоих зеленых тундр, Литва, не заменят.

В краю прелестном я брожу с душой унылой:
Хоть все меня манит, в тоске стремлюся к той,
Которую любил порою молодой.

Он отнят у меня, мой отчий край! Но милой

О друге все твердит в родимой стороне:

Там жив мой след, — скажи, ты помнишь обо мне?
ПИЛИГРИМ
/Перевод В. Бенедиктова/
У ног  моих — страна,  где дышится так льготно,
Где много и цветов, и светлых женских лиц,
Но сердцем всё я рвусь в путь дальний, поворотно
И время... ах! ищу дальнейших в нем границ.

Литва! Лесов тех песнь дороже слух мой ценит,
Чем песни соловьев салгирских и девиц,
И мне тех вересков болотных не заменит

Ни ананасов блеск, ни пурпур шелковиц.

От ней вдали, стремлюсь я к тем и тем предметам,
Но и в рассеянье вздыхать мне рок судил
О той, которую я с детства полюбил.

Там милая... Тот край взят у меня запретом;
Там всё живет, следы любви моей храня:
Она мой топчет след, но... помнит ли меня?
СТРАННИК
/Перевод С. Соловьева/


У ног моих — страна обилия и мира,
Красивых много лиц в толпе, кругом шумящей;
Здесь небо ясное... Но отчего все чаще
Мне здесь становится и холодно и сиро?

Леса моей Литвы — любимый угол мира!
Мне ваши мхи милей, чем ананас блестящий,
Над топями болот вы мне певали чаще,
Чем соловьи Байдар и девушки Салгира.

Так далека она! Но сердцем неостылым
Зачем вздыхаю я все глубже, постоянней
О той, кого любил в дни молодости ранней?

Она — в родном краю, ненастном и унылом,
И, может быть, теперь блуждает по поляне,
Топча мои следы... Но помнит ли о милом?

ПИЛИГРИМ
/Перевод В. Левика /

У ног моих лежит волшебная страна,
Страна обилия, гостеприимства, мира.
Но тянется душа, безрадостна и сира,
В далекие края, в былые времена.

Литва! В твой темный лес уносится она
От соловьев Байдар, от смуглых дев Салгира.*
Мне ближе зелень мхов, чем в небе цвет сапфира.
Чем апельсинных рощ багрец и желтизна.

Оторван от всего, что мне на веки свято,
Средь этой красоты я вновь грущу о ней,
О той, кого любил на утре милых дней.

Она в родном краю, куда мне нет возврата,
Там все кругом хранит печать любви моей.
Но помнит ли она? Тяжка ли ей утрата?

ПИЛИГРИМ
/Перевод А. Ревича/

Передо мной страна волшебной красоты,
Здесь небо ясное, здесь так прекрасны лица.
Так почему ж душа в далекий край стремится,
В былые времена влекут меня мечты?

Литва! Своей листвой мне слаще пела ты,
Чем соловей Байдар, чем юная певица;
Бродя среди болот, умел я веселиться,
А здесь не веселят ни рощи, ни цветы.

Какою прелестью манит земля чужая!
Так отчего ж грущу, со вздохом вспоминая
Далекую мою, подругу давних лет?

Она в родном краю, куда мне нет возврата,
Где все ей говорит, как я любил когда-то.
Вздохнет ли обо мне, на мой ступая след?

СТРАННИК
/Перевод Б. Романова/


Лежит у ног моих прекрасная страна,
Над головою синь, вокруг живые лица,
Так что же сердце в дальний край стремится
И в невозвратные вовеки времена?

Не соловьев Байдара песня мне слышна,
Не дев Салгира — шум лесов литовских снится,
Мне влажный мох топтать приятней, чем дивиться,
Как золот ананас и ягода красна.

Я далеко! Щедры ко мне чужие дали!
Так что же до сих пор вздыхаю я о ней,
О той, которую любил на утре дней?

В отчизне дорогой, что у меня отняли,
О верном друге всё напоминает ей,
Но, в мой ступая след, вздохнет она? Едва ли.
DROGA NAD PRZEPAŚCIĄ W CZUFUT-KALE


PRIVATE
Mirza i Pielgrzym

Mirza

Zmów pacierz, opuść wodze, odwróć na bok lica,
Tu jeździec końskim nogom swój rozum powierza;
Dzielny koń! patrz, jak staje, głąb okiem rozmierza,
Uklęka, brzeg wiszaru kopytem pochwyca,

I zawisnął. — Tam nie patrz! tam spadła źrenica,
Jak w studni Al-Kahiru, o dno nie uderza.
I ręką tam nie wskazuj — nie masz u rąk pierza;
I myśli tam nie puszczaj, bo myśl jak kotwica,

Z łodzi drobnej ciśniona w niezmierność głębiny,
Piorunem spadnie, morza do dna nie przewierci,
I lodź z sobą przechyli w otchłanie chaosu.
Pielgrzym
Mirzo, a ja spójrzałem! Przez świata szczeliny
Tam widziałem — com widział, opowiem — po śmierci,
Bo w żyjących języku nie ma na to głosu.
ДОРОГА НАД ПРОПАСТЬЮ В ЧУФУТ-КАЛЕ
/Перевод В. Бенедиктова/
Мирза

Молитву прочтя и поводья спустив, отвернись!

О всадник! Здесь разумом конским ногам покорись!

Конь верный! Смотри, как, склонясь над оврагом открытым,
Колени пригнул он, за край ухватился копытом.

Шагнул — и повиснул! Туда не заглядывай! Взор
До дна не дохватит внизу и не станет в упор.
Рукой не тянись туда: надо сперва окрылиться;
И мысли туда не ввергай: ее груз углубится,

Как якорь, опущенный с мелкой ладьи в глубину, —
Но, моря насквозь не пронзив, не прицепится к дну,
А только ладью опрокинет в пучину и втянет.

Пилигрим

Мирза! А ведь я в эту щель заглянул — и дрожу!
Я видел там. . . Что я там видел — за гробом скажу:
Земным языком и не выразишь:  слов недостанет.
ДОРОГА НАД ПРОПАСТЬЮ В ЧУФУТ-КАЛЕ*
/Перевод В. Левика /

Мирза


Молись! Поводья кинь! Смотри на лес, на тучи,
Но не в провал! Здесь конь разумней седока.*
Он глазом крутизну измерил для прыжка,
И стал, и пробует копытом склон сыпучий.

Вот прыгнул. Не гляди! Во тьму потянет с кручи!
Как древний Аль-Каир, тут бездна глубока.
И рук не простирай — ведь не крыло рука.
И мысли трепетной не шли в тот мрак дремучий.

Как якорь, мысль твоя стремглав пойдет ко дну,
Но дна не досягнет, и хаос довременный
Поглотит якорь твой и челн затянет вслед.


Пилигрим


А я глядел, Мирза! Но лишь гробам шепну,
Что различил мой взор сквозь трещину вселенной.
На языке живых — и слов подобных нет.


ДОРОГА НАД ПРОПАСТЬЮ В ЧУФУТ-КАЛЕ
 /Перевод В. Василенко/

Мирза и Пилигрим

Мирза:

Молитву сотвори и лик свой отврати,
здесь своему коню седок себя вверяет.
Прекрасный, добрый конь! Как путь он выбирает,
и смотрит в глубину, и знает где идти!

Но не гляди туда! Там кладезь Ал-Каира,
твой взор туда падет, рука тебе крылом
не станет. Мысль, как якорь, в бездну мира
низринется, в хаос, где мрак и вечный гром!


Пилигрим:


Мирза! Я заглянул в щель мира, я увидел,
что скрыто от очей, и смерти зрел обитель,
и что открылось мне — до смерти не скажу.

Что в щели мира я увидел на мгновенье,
на языке живых не сыщешь выраженья,
смотрю я в тьму, в ту глубь, смущаюсь и дрожу.


GÓRA KIKINEIS
PRIVATE
Mirza

Spójrzyj w przepaść — niebiosa leżące na dole,
To jest morze; — śród fali zda się, że ptak-góra,
Piorunem zastrzelony, swe masztowe pióra
Roztoczył kręgiem szerszym niż tęczy półkole,

I wyspą śniegu nakrył błękitne wód pole.
Ta wyspa żeglująca w otchłani — to chmura!
Z jej piersi na pół świata spada noc ponura;
Czy widzisz płomienistą wstążkę na jej czole?

To jest piorun! — lecz stójmy, otchłanie pod nogą,
Musim wąwóz przesadzić w całym konia pędzie;
Ja skaczę, ty z gotowym biczem i ostrogą,

Gdy zniknę z oczu, patrzaj w owe skał krawędzie:
Jeśli tam pióro błyśnie, to mój kołpak będzie;
Jeśli nie, już ludziom nie jechać tą drogą.
ГОРА КИКИНЕЙС
/Перевод В. Бенедиктова/
Мирза

Взгляни в эту пропасть! Там неба лазурь у тебя под стопою:

То — море. Сдается, тут птицу, что в сказках зовут Птах-горою,

Перун поразил, и гигантские перья, как мачтовый лес,

Рассыпавшись, заняли места вполсвода небес —

И остров плавучий из снегу покрыл голубую пучину:
Тот остров средь бездны — то облако! Мира одел половину

Мрак ночи угрюмой, что вышла на землю из персей его,
Ты видишь: увенчано огненной лентой чело у него —

То молния! Станем тут! Бездна под нами. По этим стремнинам

Должны чрез нее пронестись мы на полном скаку лошадином.

Вперед поскачу я, ты ж бич наготове и шпоры имей!

Исчезну я — ты под утесы с их края смотри понемногу!
Увидишь — мелькнет там перо: это будет верх шапки моей;
А нет — так уж людям не ездить той горной дорогой!
ГОРА КИКИНЕИЗ
/Перевод В. Левика /

Мирза


Ты видишь небеса внизу, на дне провала?
То море. Присмотрись: на грудь его скала
Иль птица, сбитая перунами, легла*
И крылья радугой стоцветной разметала?

Иль это риф плывет в оправе из опала?
Не риф, но туча там.* Она, как ночи мгла,
Полмира тенью крыл огромных облекла.
А вот и молния. Видал, как засверкала?

Но конь твой пятится — тут пропасть, осади!
Пусть он, как мой скакун, возьмет ее с размаха!
Я прыгаю! Сперва исчезну, но следи:

Мелькнет моя чалма — ударь коня без страха
И, шпоры дав, лети, лишь призови аллаха!
А не мелькнет — вернись: тут людям нет пути!


RUINY ZAMKU W BALAKLAWIE
Te zamki, połamane zwaliska bez ładu,
Zdobiły cię i strzegły, o niewdzięczny Krymie!
Dzisiaj sterczą na górach jak czaszki olbrzymie,
W nich gad mieszka lub człowiek podlejszy od gadu.

Szczeblujmy na wieżycę! Szukam herbów śladu;
Jest i napis, tu może bohatera imię,
Co było wojsk postrachem, w zapomnieniu drzymie,
Obwinione jak robak liściem winogradu.

Tu Grek dłutował w murach ateńskie ozdoby,
Stąd Italczyk Mongołom narzucał żelaza
I mekkański przybylec nucił pieśń namaza.

Dziś sępy czarnym skrzydłem oblatują groby;
Jak w mieście, które całkiem wybije zaraza,
Wiecznie z baszt powiewają chorągwie żałoby.
РАЗВАЛИНЫ ЗАМКА В БАЛАКЛАВЕ!
/Перевод В. Бенедиктова/
Руины!.. А твоя то бывшая ограда,
Неблагодарный Крым! Вот замок! Жалкий вид!
Гигантским черепом он на горе стоит,
Гнездится в нем иль гад, иль смертный хуже гада.

Вот — башня!  Где гербы? И самый след их скрыт.
Вот — надпись... Имя... чье? Быть может, исполина!
То имя, может быть, героя: он забыт;
Как муху, имя то обводит паутина.

Здесь грек вел по стенам афинский свой резец;
Там — влох монголу цепь готовил; тут пришлец
Из Мекки нараспев тянул слова намаза, —

Теперь лишь черные здесь крылья хищных птиц
Простерты, как в местах, где губит край зараза, —
Хоругви траура над сению гробниц!
РАЗВАЛИНЫ ЗАМКА В БАЛАКЛАВЕ*
/Перевод В. Левика /

Обломки крепости, чья древняя громада,
Неблагодарный Крым! твой охраняла сон.
Гигантским черепом торчащий бастион,
Где ныне гад живет и люди хуже гада.

Всхожу по лестнице. Тут высилась аркада.
Вот надпись. Может быть, герой здесь погребен?
Но имя, бывшее грозой земных племен,
Как червь, окутано листами винограда.

Где италийский меч монголам дал отпор,
Где греки свой глагол на стенах начертали,
Где путь на Мекку шел и где намаз читали,

Там крылья черный гриф над кладбищем простер,
Как черную хоругвь, безмолвный знак печали,
Над мертвым городом, где был недавно мор.

AJUDAH

Lubię poglądać wsparty na Judahu skale,
Jak spienione bałwany to w czarne szeregi
Scisnąwszy się buchają, to jak srebrne śniegi
W milijonowych tęczach kołują wspaniale.

Trącą się o mieliznę, rozbiją na fale,
Jak wojsko wielorybów zalegając brzegi,
Zdobędą ląd w tryumfie i na powrót, zbiegi,
Miecą za sobą muszle, perły i korale.

Podobnie na twe serce, o poeto młody!
Namiętność często grożne wzburza niepogody,
Lecz gdy podniesiesz bardon, ona bez twej szkody

Ucieka w zapomnienia pogrążyć się toni
I nieśmiertelne pieśni za sobą uroni,
Z których wieki uplotą ozdobę twych skroni.
АЮДАГ
/Перевод И. Козлова/
Люблю я, опершись на скалу Аюдага,
Смотреть, как черных волн несется зыбкий строй;
Как пенится, кипит бунтующая влага,
То в радуги дробясь, то пылью снеговой.

И сушу — рать китов, воюя, облегает;
Опять стремится в бег от влажных берегов,
И дань богатую в побеге оставляет:
Сребристых раковин, кораллов, жемчугов.

Так страсти пылкие, подъемляся грозою,

На сердце у тебя кипят, младой певец;

Но лютню ты берешь — и вдруг всему конец.

Мятежные бегут, сменяясь тишиною,

И песни дивные роняют за собою:

Из них века плетут бессмертный твой венец.
АЮДАГ
/Перевод В. Бенедиктова/
Люблю я созерцать с утесов Аюдага,
Как пенятся валы, встав черною стеной,
Иль, снежно убелясь, серебряная влага,
Сияя в радугах, крутится предо мной.

Об мель дробится хлябь — и темных волн ватага,
Как армия китов, песок брегов
Вдруг осадившая, обратно мчась, все блага —
Коралл и перламутр — роняет за собой.

Таков младой поэт: тревоги и волненья
Вздымают грудь его; но — лиру взял певец,
Запел — и бурный вал отхлынул в глубь забвенья,

Отбросив к берегу те перлы вдохновенья,

Которые, в веках блистая наконец,

В его же перейдут торжественный венец.
АЮДАГ
/Перевод С. Дурова/

Люблю, облокотясь на скáлу Аюдага,
Глядеть, как борется волна с седой волной,
Как, вдребезги летя, бунтующая влага
Горит алмазами и радугой живой,

Как с илистого дна встает китов ватага
И силится разбить, оплот береговой;
Но после, уходя, роняет, вместо стяга,
Кораллы яркие и жемчуг дорогой.

Не так ли в грудь твою горячую, певец,

Невзгоды тайные и бури набегают,

Но арфу ты берешь — и горестям конец.

Они, тревожные, мгновенно исчезают
И песни дивные в побеге оставляют,
Из коих для тебя века плетут венец.

АЮ-ДАГ
/Перевод В. Левика /

Мне любо, Аюдаг, следить с твоих камней,
Как черный вал идет, клубясь и нарастая,
Обрушится, вскипит и, серебром блистая,
Рассыплет крупный дождь из радужных огней.

Как набежит второй, хлестнет еще сильней,
И волны от него, как рыб огромных стая,
Захватят мель и вновь откатятся до края,
Оставив гальку, перл или коралл на ней.

Не так ли, юный бард, любовь грозой летучей
Ворвется в грудь твою, закроет небо тучей,
Но лиру ты берешь — и вновь лазурь светла.

Не омрачив твой мир, гроза отбушевала,
И только песни нам останутся от шквала —
Венец бессмертия для твоего чела.


ОБЪЯСНЕНИЯ К КРЫМСКИМ СОНЕТАМ


I. ...Скользит меж островов коралловых бурьяна. – На Украине и побережье бурьяном называют великорослые кусты, которые летом покрываются цветами и приятно выделяются на степном фоне.


V. Дивы – По древней персидской мифологии, злые гении, некогда царствовавшие на земле, потом изгнанные ангелами и ныне живущие на краю света, за горою Каф.
Какое зарево! Ужель горит Царъград? – Вершина Чатырдага после заката солнца, благодаря отражающимся лучам, в течение некоторого времени представляется как бы охваченной пламенем.
Чатырдаг – Самая высокая вершина в цепи Крымских гор, на южном берегу; она открывается взору издалека, верст за двести, с разных сторон, в виде исполинского облака синеватого цвета.


VI. Бахчисарай – В долине, окруженной со всех сторон горами, лежит город Бахчисарай, некогда столица Гиреев, ханов крымских.
...Как Валтасаров перст, он чертит надпись: Тлей!–В тот час изыдоша персты руки человечи и писаху противу лампады на покоплении стены дому царства, и царь (Валтасар) видяше персты руки пишущие. Пророчество Даниила V, 5, 25, 26, 27, 28.


VII. Умолк в мечети гул, расходится народ. / Изан уж не звучит... – Меджид, или джамид, – обыкновенная мечеть. Снаружи, по углам ее, возвышаются тонкие стрельчатые башенки, называемые минаретами (менаре); на половине своей высоты они обведены галереею (шурфе), с которой муэдзины, или глашатаи, созывают народ к молитве. Этот напевный призыв с галереи называется изаном. Пять раз в день, в определенные часы, изан слышится со всех минаретов, и чистый и звучный голос муэдзинов приятно разносится по городам мусульманским, в которых благодаря отсутствию колесных экипажей царствует необычайная тишина (С е н к о в с к и и. Collectanea, t. I, с. 66).
...Черны, как дьяволы в судилище Эвлиса – Эвлис, или Иблис, или Гаразель, – это Люцифер у магометан.
... с быстротой Фариса... – Фарис – рыцарь у арабов-бедуинов.


VIII. Гробница Потоцкой – Недалеко от дворца ханов возвышается могила, устроенная в восточном вкусе, с круглым куполом. Есть в Крыму народное предание, что памятник этот был поставлен Керим-Гиреем невольнице, которую он страстно любил. Говорят, что эта невольница была полька, из рода Потоцких. Автор прекрасно и с эрудицией написанной книги Путешествие по Тавриде, Муравьев-Апостол, полагает, что предание неосновательно и что могила хранит останки какой-то грузинки. Не знаем, на чем он основывает свое мнение, ибо утверждение его, что татарам в половине XVIII столетия нелегко было бы захватить невольницу из рода Потоцких, неубедительно. Известны последние волнения казаков на Украине, когда немалое число народа было уведено и продано соседним татарам. В Польше много шляхетских семейств, носящих фамилию Потоцких, и невольница могла и не принадлежать к знаменитому роду владетелей Умани, который был менее доступен для татар и казаков. На основе народного предания о бахчисарайской могиле русский поэт Александр Пушкин с присущим ему талантом написал поэму Бахчисарайский фонтан.


IX. Могилы гарема – В роскошном саду, среди стройных тополей и шелковичных деревьев, находятся беломраморные гробницы ханов и султанов, их жен и родственников; в двух расположенных поблизости зданиях свалены в беспорядке гробы; они были некогда богато обиты, ныне торчат голые доски и видны лоскутья материи.
...Над плитами – чалма, как знамя поиска теней...– Мусульмане ставят над могилами мужчин и женщин Каменные чалмы различной формы для тех и других.
...И начертал гяур для новых поколений... – Гяур, точнее киафир, значит неверный. Так мусульмане называют христиан.


X. Байдары – Прекрасная долина, через которую обычно въезжают на южный берег Крыма.


XI. Алушта – Одно из восхитительнейших мест Крыма; туда северные ветры никогда не доходят, и путешественник часто в ноябре должен искать прохлады под тенью огромных грецких орехов, еще зеленых.
С горы упал туман, как сброшенный халат... – Халат (хилат) – почетная одежда, которой султан жалует высших сановников государства.
...Шумит, намаз творя, пшеница золотая... – Намаз – мусульманская молитва, которую совершают сидя и кладя поклоны.
...Как с четок дорогих, рубин, или гранат – Мусульмане употребляют во время молитвы четки, которые у знатных людей бывают из драгоценных камней. Гранатовые и шелковичные деревья, алеющие прелестными плодами, – обычное явление на всем южном берегу Крыма.


XIII. ... падишах – Титул турецкого султана.
...Ты словно Гавриил на страже райских врат – Оставляю имя Гавриила как общеизвестное, но собственно стражем неба, по восточной мифологии, является Рамег (созвездие Арктура), одна из двух больших звезд, называемых Ас семекеин.


XIV. Салгир – Река в Крыму, берущая свое начало у подножия Чатырдага.


XV. Чуфут-Кале – Городок на высокой скале; дома, стоящие на краю, подобны гнездам ласточек; тропинка, ведущая на гору, весьма трудна и висит над бездною. В самом городе стены домов почти сливаются с краем скалы; взор, брошенный из окон, теряется в неизмеримой глубине.
...Здесь конь разумней седока – Крымский конь при трудных и опасных переправах, кажется, проявляет особый инстинкт осторожности и уверенности. Прежде, нежели сделать шаг, он, держа ногу в воздухе, ищет камень и испытывает, можно ли ступить безопасно и утвердиться.


XVI. ... То море. Присмотрись: на грудь его скала/Иль птица, сбитая перунами, легла... – Известная из Тысячи и одной ночи, прославленная в персидской мифологии и многократно восточными поэтами описанная птица Симург. Она велика, – говорит Фирдоуси в Шах-Намэ, – как гора; сильная – как крепость; слона уносит в своих когтях.... И далее: Увидев рыцарей, Симург сорвался, как туча, со скалы, на которой обитал, и понесся по воздуху, как ураган, бросая тень на войска всадников. Смотри Гаммера Geschichte der Redekunste Persiens (Wien, 1818, стр. 65).

...He риф, но туча там – Если с вершины гор, вознесенных под облака, взглянуть на тучи, плавающие над морем, кажется, что они лежат на воде в виде больших белых островов. Я наблюдал это любопытное явление с Чатырдага.


XVII. Развалины замка в Балаклаве – Над заливом того же названия стоят руины замка, построенного некогда греками, выходцами из Милета. Позднее генуэзцы возвели на этом месте крепость Цембало.
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�PAGE \# "'Стр: '#'�'"  ��«Когда отчасти был другим, чем ныне, человеком…» Петрарка, первый сонет.


�PAGE \# "'Стр: '#'�'"  ��Резиньяция, [фр. rеsignation]. устар. Полная покорность судьбе, безропотное смирение.                            Белинский отмечал недостатки переводов Козлова: «Одно уже то, что иногда 16-ю, 18-ю, 20-ю стихами переводил Козлов 14 стихов Мицкевича, показывает, что борьба была не равная». Но, в то же время, Белинский отметил перевод стихотворения «Резиньяция» как удачный.


�PAGE \# "'Стр: '#'�'"  ��Урсын – Юлиан Урсын Немцевич (1757-1841), известный польский поэт. Мицкевич упоминает в данном случае Немцевича как автора патриотических произведений. В этом же смысле говорится в сонете о лире Алкея, греческого поэта, жившего за шестьсот лет до новой эры; его поэзия проникнута боевым патриотическим духом, он боролся против тиранов мечем и песней и был изгнан из родного города Митилены за свою патриотическую деятельность. (Прим. переводчика)


�PAGE \# "'Стр: '#'�'"  ��Лета, в греческой мифологии река забвения в подземном царстве. Души умерших, отведав воду из Леты, забывали о своей земной жизни.


�PAGE \# "'Стр: '#'�'"  ��Кто хочет поэта постичь,                                     


Должен отправиться в страну поэта.                                                                        


Гете


�PAGE \# "'Стр: '#'�'"  ��Мирза — в Иране почетный титул царедворцев и высших чинов. Возможно, что этим обозначением собеседника пилигрима Мицкевич воспользовался после прочтения «Путешествия по Тавриде в 1820 году» И. М. Муравьева-Апостола, который пишет о «Мурзах-царедворцах» и упоминает помещика Мемет-Мурзу, у которого он остановился. Это предположение подкрепляется тем, что в первоначальных автографах сонетов Мицкевича также значился «мурза», лишь впоследствии замененный «мирзой».


�PAGE \# "'Стр: '#'�'"  ��Козлов — нынешняя Евпатория. В XV веке на этом месте находилась турецкая крепость Гезлев, называвшаяся русскими Козлов. В 1784 году местность эта была присоединена к России и переименована в Евпаторию. Вся полоса от Евпатории на запад до Тарканкута, представляющая собой равнину, известна была под названием «степей Козлова». Из этих степей на пути из Одессы в Крым Мицкевич впервые увидел Крымские горы и выделяющийся среди них Чатырдаг.
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�PAGE \# "'Стр: '#'�'"  ��Объяснения написаны Адамом Мицкевичем. Перевод В. Левика.
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